Алексей Петрович Боголюбов (биография) 
Встреча с Карлом Брюлловым, определившая творческую судьбу; Академия художеств, каноны видовой перспективной живописи; беседы с Александром Ивановым в Риме и в Париже; годы учения у мастеров французского и немецкого пейзажа, дружба с Коро, Добиньи, музыкальные «четверги» Шумана; работа над пейзажами в Голландии и в Крыму, в Нормандии и на Волге; дружба и сотрудничество с Крамским и передвижниками, совместная борьба с Академией; парижский художественный кружок, забота о молодых русских художниках во Франции; Тургенев, Золя, Виардо, французские музыканты; создание в царской России первого общедоступного музея в память революционера А. Н. Радищева — вот страницы полной контрастов биографии Алексея Петровича Боголюбова, создателя живописной истории русского флота, своеобразного мастера русского и европейского пейзажа. Почти четверть века Боголюбов прожил в Париже, но творческая и общественная жизнь его неразрывными узами связана с судьбами русского искусства. 
Алексей Петрович Боголюбов родился 16 марта в 1824 году в селе Померанье, бывшей Новгородской губернии. Отцом его был полковник Петр Гаврилович Боголюбов, ветеран Отечественной войны 1812 года, а матерью — Фекла Александровна Радищева, дочь известного русского революционера-демократа XVIII века А.Н. Радищева. 
Отец его всю молодость провел в военных походах и умер в 1830 году от последствий тяжелого ранения, полученного во время Отечественной войны 1812 года. 
Мать Боголюбова, Фекла Александровна, окончила Смольный и, как вспоминает в «Записках моряка-художника» А. П. Боголюбов, «будучи сиротою, после выпуска осталась при институте пенсионеркою, а потом классною дамою. В это время она познакомилась ближе с старою француженкою... которая имела большое влияние на ее развитие: они вместе читали Дидерота, Вольтера и т. д.». Двух сыновей своих — Николая и Алексея — она с детства воспитывала в уважении к памяти их «крамольного» деда. 
В 1832 году Алексей Боголюбов был отдан в Александровский малолетний корпус, откуда через два года его перевели в Морской кадетский корпус. Уже тогда Боголюбов обнаружил большую любовь к рисованию. Молодой художник был «...отчаянной веселости и озорного нрава...». «Страсть к рисованию меня тоже губила, — вспоминал он, — ибо я ударялся в часы досуга в карикатуры, что также умножало мои беды». 
Однажды Боголюбов чуть было не пострадал, нарисовав карикатуру на экзаменационную комиссию. Его простили, но взяли слово, что он не будет рисовать, пока не наденет эполет. 
В январе 1841 года Боголюбов, имея от роду семнадцать лет, окончил Морской корпус и был выпущен со званием мичмана и с тех пор постоянно ходил в заграничные плавания. 
С годами любовь к искусству у юного моряка возрастала, чему в значительной степени способствовали продолжительные заграничные плавания, дававшие богатый материал впечатлительному молодому художнику. 
Сохранилось несколько картин и рисунков Боголюбова периода его морских плаваний в 40-х годах («Фрегат «Усердный», «Пароход «Камчатка» и др.). Они еще далеки от профессионального мастерства, но в них уже наметилось то глубокое, пытливое начало в изучении натуры и жизни, что так характерно для всей многолетней творческой деятельности художника Боголюбова. 
Бывая за границей, Боголюбов знакомился с произведениями лучших западноевропейских художников. Так, в 1847 году, плавая в качестве лейтенанта на фрегате «Камчатка», он побывал в Лондоне, где впервые увидел пейзажи Тернера с их приподнятым настроением, с гармоничной красочностью, со стремительно летящими облаками и бурлящей водой. «Гармония красок навсегда запала в мою душу», — пишет Боголюбов в своих «Записках моряка-художника», упоминая о Тернере. 
В том же году на острове Мадера произошла встреча Боголюбова с Карлом Брюлловым. Об этой встрече Боголюбов рассказывает так: «Брюллов попросил, конечно из вежливости, показать работы, которые были в папке, сделал замечания про рисунки, но, увидев этюды с натуры, сказал: «Эге, да вы, батюшка, краску бойко месите, продолжайте, а главное, рисуйте построже». Этот отзыв великого русского художника подбодрил Боголюбова, и он с еще большей энергией работает, решив посвятить себя целиком искусству. 
С современной европейской школой живописи Боголюбов познакомился в 1848 году, посетив музеи Амстердама, Гарлема и Роттердама. 
О живописных работах Боголюбова этого периода дает представление картина «Пароход-фрегат «Камчатка» (1848, Центральный военно-морской музей, Санкт-Петербург). Условность композиции и освещения, наивная пестрота красок делают эту картину похожей на эскиз театральной декорации с прыгающим по волнам игрушечным корабликом. Нет ничего удивительного в том, что молодой художник, внимательный к деталям, но еще очень неопытный и далекий от мастерства, пишет подражательно и испытывает влияние марин Айвазовского, находившегося тогда в зените славы. 
В конце 1848 года президент Академии художеств герцог Максимилиан Лейхтенбергский совершал на пароходе «Камчатка» путешествие на остров Мадейру. Герцог заинтересовался рисунками молодого лейтенанта и посоветовал ему серьезно заняться живописью. «Заместо того, чтобы быть дюжинным офицером, — говорил он, — будьте лучше хорошим морским художником, знатоком корабля, чего у нас нет в России, а эта специальность лежит в вашем образовании». Впоследствии герцог получил у Николая I разрешение принять Боголюбова в Академию художеств с оставлением его во флоте, ибо художник не имел других средств к существованию, кроме тех, что давала ему морская служба. 
С осени 1849 года Боголюбов начинает посещать классы Академии художеств. 
В Академии художеств Боголюбов учится у М. Н. Воробьева и В. П. Виллевальде. Но они не оказали на Боголюбова столь сильного влияния, какое оказал известный художник-маринист, И. К. Айвазовский, хотя он н не был профессором Академии художеств. 
С Айвазовским Боголюбов познакомился еще до поступления в Академию художеств и стал часто бывать у него на квартире. Насколько сильное впечатление на молодого Боголюбова произвели эффектные картины Айвазовского, можно судить по его воспоминаниям: «... я увидел в первый раз такой блеск красок на холсте, что даже забыл Тернера. Синие, желтые, белые, серые и красные картины просто меня ослепили.» 
Первые самостоятельные картины Боголюбова — два вида Кронштадтской гавани, «Наводнение в Кронштадтской гавани в 1824 году», «Бой брига «Меркурий» с двумя турецкими кораблями», «Вид Смольного монастыря с Большой Охты» и «Отбытие герцога Максимилиана Лейхтенбергского из Лиссабона» — относятся к 1851 году. Три последние были удостоены Малой золотой медали. 
Тем не менее живопись первых картин Боголюбова суха и однообразна. Полотна наивно перегружены деталями, которые мешают ему передать общее; композиции очень «придуманны», и творческая фантазия с налетом академического романтизма то и дело заменяет художнику строгое профессиональное мастерство и верность натуре. Более всего Боголюбов остается самим собой в рисунках: альбом ранних его набросков, хранящийся в Киевском музее русского искусства, дает представление о живой непосредственности молодого художника, об его остром и юмористическом восприятии действительности. 
Картины Боголюбова академического периода представляют собой характерные образцы видовой живописи середины прошлого столетия. Но в них уже чувствуется решительное и упорное стремление к изучению натуры и познанию жизни, к передаче правдивого и реального состояния в природе. 
В 1853 году за три вида Ревеля, исполненных по программе, и за «Вид С.-Петербурга от взморья» Боголюбов получил Большую золотую медаль, дававшую выпускникам Академии право на заграничную командировку. 
Перспективно-видовые картины, подобные «Катанию на Неве» (1854, Третьяковская галерея), были только одной стороной творчества Боголюбова, ибо еще в Академии проявилась его склонность к другому, батальному виду живописи. К столетию Морского корпуса художник создал одну из первых своих баталий — «Афонское сражение 19 июля 1807 года». Начавшаяся в 1853 году Крымская война дала ему новый материал. Боголюбов издает «Альбом подвигов Черноморского флота в 1853 и в 1854 гг.» и получает заказ от Николая I: исполнить семь больших картин из истории Крымской войны. Несмотря на военные действия, Боголюбова, офицера флота, выпускают в отставку и сразу же назначают художником Главного морского штаба. 
В конце апреля 1854 года Боголюбов отправился за границу. Путь его лежал через Берлин в Дрезден. Он уезжал с твердым намерением учиться в Дюссельдорфе у известного немецкого пейзажиста Андрея Ахенбаха. Но в это время Ахенбах находился в Италии, и Боголюбов поехал в Брюссель и Антверпен. Здесь он подробно знакомился с живописью Рубенса и Ван-Дейка и усердно занимался натурными зарисовками кораблей, имея в — виду царский заказ. Вскоре Боголюбов переехал в Швейцарию, где пользовался советами известного пейзажиста Калама, много путешествовал. 
Этюды первых лет пенсионерства не были свободны от несколько условного колорита и говорят о том, что Академия дала Боголюбову не многое: чувствуется бедность и условность художественного языка, неумение схватить основное в пейзаже. Цвет воспринимается локально. Таков этюд «Женевское озеро близ замка Шильон» (1854), таков же «Синоп» (1856) — этюд, в котором локализация цвета особенно проявилась: оранжевое небо, синяя вода, а между ними фиолетовая полоса возвышенного берега. Пространство строится также условно. В пейзаже «Замок св. Ангела в Риме» (1859) передний план, выдержанный в коричнево-черных тонах, силуэтом выделяется на светлом втором плане, третий план тонет в голубой дымке. 
Работы Боголюбова на натуре являются поисками собственного стиля в искусстве. 
Из Швейцарии Боголюбов едет в Италию, где, переезжая из города в город, с большим прилежанием зарисовывает всевозможные колонны, капители и карнизы дворцов и зданий. Таким образом, доехав до Рима, где уже были его товарищи: Сорокин, Железнов, Максугов, Лагорио, Чернышев, Бронников, Давыдов, Кабанов и целый ряд других русских художников, Боголюбов останавливается там. 
Весной 1855 года Боголюбов вместе с товарищами по Академии ездил на этюды в Неаполь, Террачино, Палермо, Мессину, Сорренто и через Капри возвратился с ними в Рим. Результатом этого путешествия были картины: «Римская ночь», «Бурный вид о-ва Капри», «Вечер в Неаполе» и другие. «Вид Сорренто» Боголюбов написал с того же места, что и его замечательный предшественник Сильвестр Щедрин. «Дерзость была великая, — вспоминает он, — но я всегда обожал этого мастера и с любовью копировал его этюды в нашей Академии. Дело сначала не шло. Пришлось написать десять этюдов — и только тогда в Риме я мог окончить эту работу». 
В Риме судьба свела Боголюбова с художником Франсуа, который познакомил его с работами французских пенсионеров академии «Villa Мedici». Это «разом сделало во мне переворот, — пишет Боголюбов, — и я стал вглядываться, как этот народ, выросший в школе Энгра, Руссо, Коро и прочих новых светил, тогда только открывших новую эру французского пейзажа, глядит на натуру». 
Первая встреча с представителями французской реалистической живописи очень скоро дала свои результаты: Боголюбов «все больше и больше вдавался в простоту линий пейзажа, писал очень мало, но зато чертовски много рисовал и пером и карандашом». Это помогло ему овладеть перспективой.
О «Записках моряка-художника» 
В год 1996-й, когда Россия отмечает 300-летие основания своего славного регулярного флота, наконец-то увидят свет «Записки моряка-художника» — воспоминания именно моряка и именно художника, замечательного русского человека Алексея Петровича Боголюбова, создателя уникальной по художественной значимости и историческому значению серии картин, воспевающих историю отечественного флота за два века его существования от петровских баталий на Балтике до Морского праздника в Шербурге, в честь Русско-Французского союза в 1896 году. 
При жизни, во второй половине XIX века, А.П. Боголюбов был знаменит, признан корифеем русского искусства. В XX веке редко его вспоминали. Читатели «Записок» легко поймут, почему прямолинейное черно-белое советское время его отторгало. И, слава Богу, что к своему концу наш век начинает понемногу воспринимать мир объёмно и многоцветно. Теперь, свободно вздохнув, можно уже не только воздать должное многим явлениям родной истории и забытым её творцам, к которым бесспорно относится и А.П. Боголюбов, но и поучиться на их умении служить Родине, любить людей и готовить будущее России. 
И ещё — это издание «Записок моряка-художника» дань памяти потомков художнику и общественному деятелю Боголюбову, первому Почётному гражданину Саратова, подарившему городу Радищевский музей — теперь Государственный художественный музей им. А.Н. Радищева и Боголюбовскую рисовальную школу — ныне Саратовское художественное училище. 
100 лет хранятся его «Записки моряка-художника» в Петербурге, в Рукописном отделе Петербургской публичной библиотеки. Туда их определил сам Боголюбов по духовному завещанию с оригинальным условием: «2000 р. положить на проценты и документы отдать в СПб. Публичную библиотеку вместе с пакетом, где находятся «Записки моряка-художника». На пакете сделать надпись: «Издать по истечении 22 лет». За это время капитал возрастёт, и тогда Управление библиотеки разделит его пополам, выберет способного литератора, чтобы привести в порядок мои записки, исправить правописание, но сохранить мой слог и слововыражения. После чего на другую половину денег издать оные, предоставить продаже и выручку отдать поровну в мою Школу и музей Радищевский...». (Полностью завещание — замечательный документ — приведён в книге Н.В. Огарёвой «Летопись жизни и деятельности художника А.П. Боголюбова», изданной в Саратове в 1988 году.) 
Боголюбов несомненно хотел, чтобы его «Записки» были опубликованы. Заботясь о будущем издании своих воспоминаний, Боголюбов как всегда щедро оставил Публичной библиотеке в Петербурге четыре своих рисунка, исполненных тушью и пером, — изящные пейзажные заставки к письмам. На обороте одного из них — марина с баркой под парусом — написал: «На память <тому>, кто будет составлять мои записки, идут эти рисунки» (Р. О., ф. 82, № 13, 14). Но 22 установленных года пришлись уже на послеоктябрьское время. Некому было исполнять волю автора — всё стало государственным. Засургученный холщовый мешок вскрыли, «Записки» заинвентаризировали - 6 довольно толстых тетрадей, которые мы по-сегодняшнему назвали бы общими, стали частью персонального фонда Боголюбова (Р. О., ф. 82, № 1-6). 
Кроме собственно «Записок», в этом фонде имеются и другие материалы — письма, рисунки и отдельные воспоминания Боголюбова о художниках, «Очерки», из которых мы присоединили к настоящей публикации очерк об И.Н. Крамском. 
Вероятно, начиная писать «Записки», Боголюбов считал, что забавляется воспоминаниями о прошлом и составляет их только для себя, но потом понял их более широкое назначение. В тексте встречаем замечание: «Так как я пишу это для себя, а ежели когда и будет моя рукопись читаться кем-нибудь, то мы уже давно сгниём в земле и с меня ничего не возьмёшь, а кому угодно, то пусть меня и обругают за ересь. Я этого не боюсь, ибо пишу незлобно, а так, слогом весёлого человека, любящего анекдоты...». 
И на самом деле, самобытные воспоминания Боголюбова, писанные предельно раскованно, можно сказать разговорно, уснащённые весёлыми случаями, смешными эпизодами, образно, картинно и правдиво поведали нам о многом серьёзном и горестном. В них есть и гневное, и проникновенно трогательное. А подчас — сложится фраза из пронзительно щемящих душу слов и расцветёт психологическим прозрением. Он не стесняет себя общепринятым пониманием, Чаще всего мнения его о людях и о себе, суждения об искусстве и исторических событиях неожиданны, предельно откровенны. Чувство самодостаточности руководит его пером, но порой оборачивается против него самого, принижает масштаб его личности. 
Литературный автопортрет, с которым читатель познакомится на страницах «Записок», пронизан самоиронией и не совсем совпадает с настоящим Боголюбовым. Вот он пишет: «Учёности глубокой за собой я никогда не признавал...». А ведь он был блестяще, европейски образованным человеком, знавшим несколько языков, гармонично соединившим познания двух фундаментальных, столь разных наук — морской и художественной, приложивший их к деятельности высокого класса. Или читаем: «...Теориями художественными и судьбами искусства считал удручать себя совершенно лишним». Да, пустопорожними теориями он не занимался, но на все движения в искусстве имел своё мнение исторически передовое и применял его практически, твердо зная, что надо делать в государственном масштабе — воспитывать молодёжь профессионально и современно. Профессорствовал, щедро отдавал силы наставничеству, и всё безвозмездно, по велению души. Среди его подопечных были и Репин, и Поленов, и И.И. Шишкин, и В.Д. Орловский, и любимый художник П.М. Третьякова — И.П. Похитонов. Он воспитал морских баталистов — А.К. Беггрова, Н.Н. Гриценко, М.С. Ткаченко. 
Как государственную акцию он проектировал в крупных, губернских городах России устройство художественных музеев и два десятилетия отдал на организацию общедоступного художественного музея и художественной школы в российской провинции для «воспитания юношества»! Радищевский музей в Саратове был первым. Его примеру последовали Пенза, Самара, Нижние Новгород и другие. 
А его вклад в установление и развитие русско-европейских художественных связей! Всё это и многое другое по-настоящему является судьбоносной его деятельностью для развития отечественной культуры и искусства, включая и XX век. 
В его музее и его школе в Саратове выросли мастера мирового уровня, гордость искусства XX века — живописцы В.Э. Борисов-Мусатов, П.В. Кузнецов, скульптор А.Т. Матвеев и десятки других первоклассных художников — А.А. Савинов, П.С. Уткин, Д.Ф. Цаплин, В.М. Юстицкий, гравёры А.И. Кравченко, П.И. Поляков, А.В. Скворцов и многие, многие другие, вплоть до наших дней. 
Живя в Париже, без устали работая, окружённый друзьями, коллегами, русскими и французами, тосковал Боголюбов по России. Вспоминались ему Нева, «щетинистый московский Кремль», Волга... И 25 декабря 1881 года начал он писать свои «Записки» в доме № 11 по бульвару Клиши, между пляс (площадью) Пигаль и пляс Клиши. В долгие вечера почти 15 лет будет он памятью вглядываться в прошлое, а иногда записывать только что совершившееся, например, кончину И.С. Тургенева, для которого найдутся слова, раскрывающие благородную, умную, любящую, нежную душу самого Боголюбова. 
Но не суждено будет Боголюбову закончить «Записки». За их пределами останутся последние его 11 лет. Очень жаль. «Записки» завершаются на том, что он с братом поехал в Саратов открывать Радищевский музей. А как это происходило и как он готовил музей к открытию, мы знаем уже из других источников. 
Не успел рассказать о большом своём друге, гражданской жене, парижанке баронессе Элиз Шивр, которая беззаветно его любила, приняла российское подданство, православие. Она умерла на полгода ранее Боголюбова и завещала Радищевскому музею и школе всё своё состояние — около 100 тысяч рублей. 
Узнали бы мы и о драматической неудачной попытке вместе с Крамским организовать первый съезд русских художников в 1882 году. Поведал бы он и о своём юбилее - 50-летии деятельности в январе 1891 года. Ведь тогда уже определилось его место в русской культуре. Чествование происходило в Париже и заочно в Саратове. Боголюбов был засыпан телеграммами. Не было, пожалуй, ни одной газеты в Петербурге, Москве, Саратове, Париже, Лондоне, которая бы не откликнулась на это событие. Друзья, русские парижане и французы в знак признания его художественных заслуг преподнесли юбиляру золотую палитру с выгравированными автографами. Эта палитра до 1941 года находилась в Радищевском музее, но была изъята на нужды войны и погибла в её горниле. 
А может быть, художник А.П. Боголюбов открыл бы нам тайны создания дивных своих маленьких лирических живописных пейзажей и величественных крупных полотен, поражающих красотой композиции. Кто знает... 
Жизнь А.П. Боголюбова была богата не просто событиями — коренными поворотами, совмещением, казалось бы, несовместимого. 
Поначалу — как у всех незаурядных морских офицеров. «Лихой господин» — весельчак, кутила, отличный служака, баловень начальства и товарищеской дружбы. Его ждала блестящая карьера моряка. Но в тридцать лет всё меняется. Закончена Академия художеств. Впереди — тяжкий и радостный блистательный путь художника — живописца и рисовальщика, пейзажиста и морского баталиста, путь художественного деятеля. 
Судьба одарила Боголюбова счастьем любви и дала познать трагедию её скорой потери. Но как бы возместила эту утрату дружеством с такими людьми, как И.С. Тургенев, И.Н. Крамской, царь Александр III. 
В «Записках» говорится, как его привечали и Николай I, и Александр II, но Александр III, ещё Наследником, был особенно расположен к Боголюбову. Отношения между ними строились на основе интереса к искусству, полного взаимопонимания и доверия. Они были какими-то, если можно так выразиться, равноправными, конечно, с соблюдением этикета. Боголюбов годами мог не исполнять просьбы Александра написать ту или иную картину, мог позволить себе оказывать чете наследников услуги — например, годами безвозмездно руководить занятиями искусством Цесаревны Марии Фёдоровны. 
В «Записках» эта сторона жизни Боголюбова отражена довольно подробно. Очень интересно читать о том, как Боголюбов мог совместить царскую волю и радищевский вопрос, как он, в сущности, добился легализации имени Радищева. Многое через Боголюбова царь делал для русского искусства и, наоборот, Боголюбов через царя. История создания музея в Аничковом дворце, переросшего потом в Музей Русского искусства Александра III (ныне Государственный Русский музей в Петербурге), не обошлась без участия А.П. Боголюбова. Как и очень многое другое — реорганизация Академии художеств в 1893 году, пополнение Эрмитажных коллекций, снятие запрета с картины И.Е. Репина «Иван Грозный» и т. д. 
Близость ко Двору не мешала Боголюбову быть активным деятелем оппозиционного Товарищества передвижников. 
Всеми корнями и помыслами связанный с Россией, последние 25 лет Боголюбов был вынужден жить за её пределами. И только пару летних месяцев проводить на Родине — врачи запугали суровой русской зимой. Но и в Париже он жил для России и русского художества. 
Природа наделила А.П. Боголюбова многими талантами — общения с людьми, художественным, трудолюбием... И одним из редчайших в России. Он был человек завидной энергии — умной, доброй, пружинистой, дисциплинированной, знающей, куда направлять свои силы. Вот почему ему удавалось воплотить всё задуманное и в творчестве и на общественном поприще. 
Заслуги Боголюбова на морской службе, в искусстве и как художественного деятеля отмечались и в России, и в Европе. Он имел высший чин действительного тайного советника. Был кавалером русских орденов — нескольких степеней Святого Станислава, Святого Владимира, Святой Анны, награждён датским орденом Данеброга, австрийской Звездой Франца-Иосифа. От титула австрийского барона отмахнулся. Франция отметила его труды сначала Офицерским Крестом Почётного Легиона, затем самым чтимым — Командорским Крестом Почётного Легиона. Когда он умер в Париже в ночь на 7 ноября 1896 года, у гроба его нёс караул с музыкой и знаменем батальон 28-го линейного полка французской армии. 
Сам А.П. Боголюбов в журнале «Русская старина» (1888, т. 60) под названием «Записки моряка-художника. 1856-1857» напечатал главу, рассказывающую о его поездке на Ближний Восток, в Константинополь и Синоп, для сбора материалов к картинам о Крымской войне. 
Нельзя сказать, что «Записки» не привлекали специалистов. С рукописью знакомились историки изобразительного искусства, особенно сотрудники Радищевского музея. Ещё до войны Г.И. Кожевников начал перебеливать рукопись. В начале I960-х годов продолжила и завершила эту работу Н.В. Огарёва. 
Опубликовать удалось совсем малую часть и только в специальных изданиях — об Александре Иванове, И.С. Тургеневе и И.Н. Крамском

Моряк-художник 
Алексей Петрович Боголюбов родился 16 марта в 1824 году в селе Померанье, бывшей Новгородской губернии. Отцом его был полковник Петр Гаврилович Боголюбов, ветеран Отечественной войны 1812 года, а матерью — Фекла Александровна Радищева, дочь известного русского революционера-демократа XVIII века А. Н. Радищева. 
Отец его всю молодость провел в военных походах и умер в 1830 году от последствий тяжелого ранения, полученного во время Отечественной войны 1812 года. 
Мать Боголюбова, Фекла Александровна, окончила Смольный и, как вспоминает в «Записках моряка-художника» А. П. Боголюбов, «будучи сиротою, после выпуска осталась при институте пенсионеркою, а потом классною дамою. В это время она познакомилась ближе с старою француженкою... которая имела большое влияние на ее развитие: они вместе читали Дидерота, Вольтера и т. д.». Двух сыновей своих — Николая и Алексея — она с детства воспитывала в уважении к памяти их «крамольного» деда. 
В 1832 году Алексей Боголюбов был отдан в Александровский малолетний корпус, откуда через два года его перевели в Морской кадетский корпус. Уже тогда Боголюбов обнаружил большую любовь к рисованию. Молодой художник был «...отчаянной веселости и озорного нрава...». «Страсть к рисованию меня тоже губила, — вспоминал он, — ибо я ударялся в часы досуга в карикатуры, что также умножало мои беды». 
Однажды Боголюбов чуть было не пострадал, нарисовав карикатуру на экзаменационную комиссию. Его простили, но взяли слово, что он не будет рисовать, пока не наденет эполет. 
В январе 1841 года Боголюбов, имея от роду семнадцать лет, окончил Морской корпус и был выпущен со званием мичмана и с тех пор постоянно ходил в заграничные плавания. 
С годами любовь к искусству у юного моряка возрастала, чему в значительной степени способствовали продолжительные заграничные плавания, дававшие богатый материал впечатлительному молодому художнику. 
Сохранилось несколько картин и рисунков Боголюбова периода его морских плаваний в 40-х годах («Фрегат «Усердный», «Пароход «Камчатка» и др.). Они еще далеки от профессионального мастерства, но в них уже наметилось то глубокое, пытливое начало в изучении натуры и жизни, что так характерно для всей многолетней творческой деятельности художника Боголюбова. 
Бывая за границей, Боголюбов знакомился с произведениями лучших западноевропейских художников. Так, в 1847 году, плавая в качестве лейтенанта на фрегате «Камчатка», он побывал в Лондоне, где впервые увидел пейзажи Тернера с их приподнятым настроением, с гармоничной красочностью, со стремительно летящими облаками и бурлящей водой. «Гармония красок навсегда запала в мою душу», — пишет Боголюбов в своих «Записках моряка-художника», упоминая о Тернере. 
В том же году на острове Мадера произошла встреча Боголюбова с Карлом Брюлловым. Об этой встрече Боголюбов рассказывает так: «Брюллов попросил, конечно из вежливости, показать работы, которые были в папке, сделал замечания про рисунки, но, увидев этюды с натуры, сказал: «Эге, да вы, батюшка, краску бойко месите, продолжайте, а главное, рисуйте построже». Этот отзыв великого русского художника подбодрил Боголюбова, и он с еще большей энергией работает, решив посвятить себя целиком искусству. 
С современной европейской школой живописи Боголюбов познакомился в 1848 году, посетив музеи Амстердама, Гарлема и Роттердама. 
О живописных работах Боголюбова этого периода дает представление картина «Пароход-фрегат «Камчатка» (1848, Центральный военно-морской музей, Санкт-Петербург). Условность композиции и освещения, наивная пестрота красок делают эту картину похожей на эскиз театральной декорации с прыгающим по волнам игрушечным корабликом. Нет ничего удивительного в том, что молодой художник, внимательный к деталям, но еще очень неопытный и далекий от мастерства, пишет подражательно и испытывает влияние марин Айвазовского, находившегося тогда в зените славы. 
В конце 1848 года президент Академии художеств герцог Максимилиан Лейхтенбергский совершал на пароходе «Камчатка» путешествие на остров Мадейру. Герцог заинтересовался рисунками молодого лейтенанта и посоветовал ему серьезно заняться живописью. «Заместо того, чтобы быть дюжинным офицером, — говорил он, — будьте лучше хорошим морским художником, знатоком корабля, чего у нас нет в России, а эта специальность лежит в вашем образовании». Впоследствии герцог получил у Николая I разрешение принять Боголюбова в Академию художеств с оставлением его во флоте, ибо художник не имел других средств к существованию, кроме тех, что давала ему морская служба. 
С осени 1849 года Боголюбов начинает посещать классы Академии художеств. 
В Академии художеств Боголюбов учится у М. Н. Воробьева и В. П. Виллевальде. Но они не оказали на Боголюбова столь сильного влияния, какое оказал известный художник-маринист, И. К. Айвазовский, хотя он н не был профессором Академии художеств. 
С Айвазовским Боголюбов познакомился еще до поступления в Академию художеств и стал часто бывать у него на квартире. Насколько сильное впечатление на молодого Боголюбова произвели эффектные картины Айвазовского, можно судить по его воспоминаниям: «... я увидел в первый раз такой блеск красок на холсте, что даже забыл Тернера. Синие, желтые, белые, серые и красные картины просто меня ослепили.» 
Первые самостоятельные картины Боголюбова — два вида Кронштадтской гавани, «Наводнение в Кронштадтской гавани в 1824 году», «Бой брига «Меркурий» с двумя турецкими кораблями», «Вид Смольного монастыря с Большой Охты» и «Отбытие герцога Максимилиана Лейхтенбергского из Лиссабона» — относятся к 1851 году. Три последние были удостоены Малой золотой медали. 
Тем не менее живопись первых картин Боголюбова суха и однообразна. Полотна наивно перегружены деталями, которые мешают ему передать общее; композиции очень «придуманны», и творческая фантазия с налетом академического романтизма то и дело заменяет художнику строгое профессиональное мастерство и верность натуре. Более всего Боголюбов остается самим собой в рисунках: альбом ранних его набросков, хранящийся в Киевском музее русского искусства, дает представление о живой непосредственности молодого художника, об его остром и юмористическом восприятии действительности. 
Картины Боголюбова академического периода представляют собой характерные образцы видовой живописи середины прошлого столетия. Но в них уже чувствуется решительное и упорное стремление к изучению натуры и познанию жизни, к передаче правдивого и реального состояния в природе. 
В 1853 году за три вида Ревеля, исполненных по программе, и за «Вид С.-Петербурга от взморья» Боголюбов получил Большую золотую медаль, дававшую выпускникам Академии право на заграничную командировку. 
Перспективно-видовые картины, подобные «Катанию на Неве» (1854, Третьяковская галерея), были только одной стороной творчества Боголюбова, ибо еще в Академии проявилась его склонность к другому, батальному виду живописи. К столетию Морского корпуса художник создал одну из первых своих баталий — «Афонское сражение 19 июля 1807 года». Начавшаяся в 1853 году Крымская война дала ему новый материал. Боголюбов издает «Альбом подвигов Черноморского флота в 1853 и в 1854 гг.» и получает заказ от Николая I: исполнить семь больших картин из истории Крымской войны. Несмотря на военные действия, Боголюбова, офицера флота, выпускают в отставку и сразу же назначают художником Главного морского штаба. 
В конце апреля 1854 года Боголюбов отправился за границу. Путь его лежал через Берлин в Дрезден. Он уезжал с твердым намерением учиться в Дюссельдорфе у известного немецкого пейзажиста Андрея Ахенбаха. Но в это время Ахенбах находился в Италии, и Боголюбов поехал в Брюссель и Антверпен. Здесь он подробно знакомился с живописью Рубенса и Ван-Дейка и усердно занимался натурными зарисовками кораблей, имея в — виду царский заказ. Вскоре Боголюбов переехал в Швейцарию, где пользовался советами известного пейзажиста Калама, много путешествовал. 
Этюды первых лет пенсионерства не были свободны от несколько условного колорита и говорят о том, что Академия дала Боголюбову не многое: чувствуется бедность и условность художественного языка, неумение схватить основное в пейзаже. Цвет воспринимается локально. Таков этюд «Женевское озеро близ замка Шильон» (1854), таков же «Синоп» (1856) — этюд, в котором локализация цвета особенно проявилась: оранжевое небо, синяя вода, а между ними фиолетовая полоса возвышенного берега. Пространство строится также условно. В пейзаже «Замок св. Ангела в Риме» (1859) передний план, выдержанный в коричнево-черных тонах, силуэтом выделяется на светлом втором плане, третий план тонет в голубой дымке. 
Работы Боголюбова на натуре являются поисками собственного стиля в искусстве. 
Из Швейцарии Боголюбов едет в Италию, где, переезжая из города в город, с большим прилежанием зарисовывает всевозможные колонны, капители и карнизы дворцов и зданий. Таким образом, доехав до Рима, где уже были его товарищи: Сорокин, Железнов, Максугов, Лагорио, Чернышев, Бронников, Давыдов, Кабанов и целый ряд других русских художников, Боголюбов останавливается там. 
Весной 1855 года Боголюбов вместе с товарищами по Академии ездил на этюды в Неаполь, Террачино, Палермо, Мессину, Сорренто и через Капри возвратился с ними в Рим. Результатом этого путешествия были картины: «Римская ночь», «Бурный вид о-ва Капри», «Вечер в Неаполе» и другие. «Вид Сорренто» Боголюбов написал с того же места, что и его замечательный предшественник Сильвестр Щедрин. «Дерзость была великая, — вспоминает он, — но я всегда обожал этого мастера и с любовью копировал его этюды в нашей Академии. Дело сначала не шло. Пришлось написать десять этюдов — и только тогда в Риме я мог окончить эту работу». 
В Риме судьба свела Боголюбова с художником Франсуа, который познакомил его с работами французских пенсионеров академии «Villa Мedici». Это «разом сделало во мне переворот, — пишет Боголюбов, — и я стал вглядываться, как этот народ, выросший в школе Энгра, Руссо, Коро и прочих новых светил, тогда только открывших новую эру французского пейзажа, глядит на натуру». 
Первая встреча с представителями французской реалистической живописи очень скоро дала свои результаты: Боголюбов «все больше и больше вдавался в простоту линий пейзажа, писал очень мало, но зато чертовски много рисовал и пером и карандашом». Это помогло ему овладеть перспективой. 
Работа над выполнением царского заказа заставила Боголюбова осенью 1856 года отправиться на Дунай, чтобы написать этюды с натуры для всех боевых морских эпизодов на Черном море. Начав с зарисовок корабельных маневров, уборки парусов и пушечных учений у крепости Исакчи, Боголюбов сделал множество этюдов Константинополя и, наконец, прибыл в Синоп, уже «подготовленный всеми реляциями известного боя».
Гражданин Саратова

В ряду многих славных имен выдающихся людей Х1Х столетия имя Алексея Петровича Боголюбова — одно из самых замечательных. Внук знаменитого А.Н. Радищева, талантливый живописец и рисовальщик, общественный деятель и просветитель, основатель первого в России общедоступного художественного музея и рисовальной школы, человек недюжинного острого ума, незаурядного характера, доброго сердца и щедрой души. 
Узнавая о жизни Боголюбова, читая его блистательные Записки моряка-художника, не перестаешь удивляться. Удивляться и одновременно восхищаться. Как жизнь одного человека могла вместить в себя столько ярких и значительных событий? Как ему удавалось общаться с множеством различных по происхождению, социальному статусу, профессии и идейным убеждениям людей и находить с ними общий язык? Быть связанным узами дружбы, товарищества, долга, симпатии с представителями различных, порой противостоящих, кругов русского общества? Как можно успеть за, пусть и долгую, но единственную жизнь стать европейски известным художником, историографом русского флота, воспитать целую плеяду пейзажистов и морских баталистов? При этом занимать активную общественную позицию — участвовать в противоборстве с рутиной Российской Академии художеств, в деятельности Товарищества передвижных художественных выставок, возглавить и стать душой Общества вспомоществования русских художников в Париже. 
В жизни Боголюбова, по его собственному признанию, было много горечи, неудач и потерь (чего стоит смерть жены и годовалого сына). Но до конца дней своих он сохранил благородство, доброту и свет души, высокое чувство патриотизма и желание быть полезным России. 
Алексей Петрович родился 16 марта 1824 года в семье полковника Петра Гавриловича и воспитанницы Смольного монастыря Фёклы Александровны, дочери А.Н. Радищева. Отец любил животных и был натурой художественной Человек он был добрый и честный, а потому небогат, — напишет в своих воспоминаниях Боголюбов. Участник наполеоновских войн, финской кампании 1809-го, Отечественной войны 1812-го, Петр Гаврилович умер от последствий ранений, когда старшему сыну — Николаю было девять лет, Алексею шесть. Фёкла Александровна всецело посвятила себя воспитанию детей. Ежели во мне есть что порядочное и доброе, то всё это вскормлено её чутким умом и высокой нравственностью Ежели я к ней приблизился, то это была бы величайшая заслуга моей жизни, — писал Боголюбов. Как сироты заслуженного человека Алексей и Николай были приняты в Санкт-Петербургский Пажеский корпус. 
Затем последовали морская рота Александровского Царскосельского корпуса, Морской кадетский корпус, двенадцать лет службы на флоте. Встреча (в 1849 году) с герцогом М. Лейхтенбергским, президентом Академии художеств, и знакомство с Карлом Брюлловым стали судьбоносными. Моряк решил стать художником, ведь страсть к рисованию зародилась в нём ещё в детские годы. Находясь на службе, Алексей Боголюбов окончил Академию художеств, занимаясь у профессоров М.Н. Воробьёва и Б.П. Виллевальде. Находясь на службе, Алексей Боголюбов окончил Академию художеств, в 1853 году уволилися из флота, в 1861-м стал профессором Академии. Певец морских стихий, художественный летописец морских побед России на протяжении двух веков от Петровских сражений до торжеств в честь Русско-французского союза 1896 года, Боголюбов объединил две самые сильные страсти своей жизни — море и художество. 
Прожив около четверти века за границей (в 1874 году поселился в Париже), Боголюбов оставался русским до мозга костей, живя интересами русского искусства, Россией и для России. Как истинный внук А.Н. Радищева, философа и просветителя, он всю свою жизнь служил на благо родному художеству и воспитанию юношества, развитию художественного вкуса в России и обогащению её свежими и молодыми талантами. 
Создавая общедоступный музей и школу, Боголюбов, прежде всего, стремился возвысить образовательное дело юношества. Объездив пол-Европы, он познакомился с опытом создания музеев и художественно-промышленных школ в провинциальных городах, тогда как в России провинция почти абсолютно лишена художественных собраний и крайне беспомощна относительно художественного образования. Боголюбов задумал осуществить беспрецедентное тогда для России предприятие — основать в Саратове школу и музей, так как музей один есть тело без души. Свою роль в рождении боголюбовского замысла сыграл немецкий художник Александр Михелис. Это был чудак-человек. Все свои гроши он употреблял на старье, и его мастерская была настоящий музей. Он мечтал создать на своей родине музей. Мысль Михелиса меня никогда не покидала, и ежели я основал Радищевски музей, то ему обязан, — признавался Боголюбов. Выбирая местом своего предприятия Саратов, Боголюбов отчасти использовал личный мотив. В Саратовской губернии в с. Аблязово находилось родовое имение Радищевых. Дать музею имя своего многострадального опального деда и таким образом обессмертить забытое, но славное имя — вот и все амбиции. Но, что более важно, Боголюбов понимал, что Саратов как раз та благодатная почва, на которой произрастёт брошенное в неё зерно просвещения. 
6 декабря 1877 года друг А.П. Боголюбова К.П. Победоносцев (член Государственного совета, наставник наследника престола Александра Александровича) в письме к Галкину-Враскому передал предложение Алексея Петровича принять в дар художественную коллекцию, чтобы устроить в Саратове общедоступный музей в память А.Н. Радищева и рисовальную школу. 20 декабря того же года губернатор известил Саратовскую думу о письме. На заседании Саратовская Государственная Дума от 11 января 1878 года было решено принять предложение профессора живописи Алексея Петровича Боголюбова. 21 июня 1880 года Саратовская Государственная Дума постановила считать Боголюбова Почетным гражданином Саратова. 1 мая 1883 года была произведена закладка здания, а уже 29 июня 1885 года музей торжественно распахнул свои двери для всех желающих посетить его. 
Ещё только через семь лет откроется Третьяковская галерея, через тринадцать — Русский музей, в основу которого легла художественная коллекция императора Александра III, составленная с помощью и по советам Алексея Петровича. Через двенадцать лет после открытия Радищевского музея приняла своих первых учеников рисовальная школа. Так мечта Боголюбова осуществилась во всей своей полноте, только Алексей Петрович не дожил до этого дня. 
Имя Боголюбова теперь носит Саратовское художественное училище. Одно из красивейших зданий Саратова, творение архитектора И.В. Штрома, стоит как прежде на Театральной площади и носит гордое имя А.Н. Радищева.
ВНУК РАДИЩЕВА 
На дороге из Петербурга в Москву 
Не торговал мой дед блинами, 
В князья не прыгал из хохлов, 
Не пел на клиросе с дьячками, 
Не ваксил царских сапогов, 
И не был беглым он солдатом... 
Пушкин 
А был Александр Николаевич Радищев, что даёт мне право считать своё происхождение не холопским. Дочь его, Фёкла Александровна Радищева, вышла замуж за моего отца прямо из Смольного монастыря, куда была по сиротству отдана на воспитание вместе со старшей сестрою своею, Анной. Сын же, младший из них, Афанасий Александрович, поступил во Второй корпус, где и окончил воспитание. В 1816 году выпущен офицером в лейб-гвардии Кавалергардский полк. 
Отец мой, полковник Пётр Гаврилович Боголюбов, был воспитанником Первого кадетского корпуса. Выпущен в офицеры в 1800 году и совершил тотчас же поход через Кваркон. Потом, в продолжение всей Французской кампании, до 1816 года, оставался в корпусе графа Воронцова. Во Франции, в Нанси, был тяжело ранен. После чего искал более покойной службы и, наконец, находясь на службе, умер от последствий раны, полученной в живот. 
1824-1830 
Детей у отца и матери было двое: брат Николай Петрович да я. Служба отца была на Санкт-Петербургско-Московском шоссе, где стояла военно-рабочая бригада в несколько батальонов. Он командовал Третьим, расположенным в Чудове, Тосне, Любанн и Померанье, где я и родился марта 16, 1824 года и где моё раннее детство прошло почти бессознательно. Помню, однако, что там был чудный для детского воображения постоялый дом с большим двором, с царскими для проезда комнатами и трактирщица Елизавета Ивановна с дочкой Минушкой, утонувшей в пруду. Рядом был наш дом. Он прилегал к саду Почтовой станции. Тут были качели, куртины со смородиной, земляничные гряды, а в глубине — пруд, где утонула Минушка, и баня. Наш дом был двухэтажный, крестьянский, с большим двором, где ходили журавль, индюки, куры, утка всякая и собаки. Иногда воспитывался тут же медведь. 
Отец любил животных и был натурой художественной, рисовал недурно, любил картинки по своим средствам, эстампы, гравюры. Чинил часы всем знакомым, точил с ангельским терпением самые тонкие колёса для часового механизма. Строил своими средствами возки, коляски и всем этим делом занимался с крайней любовью. Человек он был добрый и честный, а потому был небогат и по смерти оставил семье небольшие деньжонки, которые наша добрейшая мать сберегла для нас, но не увеличила, ибо, хотя сама она жила бедно и скромно, но это, однако же, не мешало ей помогать ближнему и одолжать всех своих приятелей. О ней я сохранил самые высокие и прелестные воспоминания. И ежели во мне есть что порядочное и доброе, то всё это вскормлено её чутким умом и высокой нравственностью. Ей мы обязаны были первыми нашими знаниями, ибо других учителей до поступления в Корпус у нас не было. Будучи воспитанницею шестого выпуска Смольного монастыря благородной половины, она получила воспитание вполне фундаментальное, хотя не обширное. Прекрасно знала языки, арифметику, историю и географию да Закон Божий. Но эта небольшая программа была в ней подробно разработана и усвоена с редким знанием, а что касается до эстетики и любви к прекрасному, то всё это выработалось познанием литератур уже своим умом и вкусом. Будучи сиротою, мать моя осталась при Институте пенсионеркою, а потом год классною дамою. В это время она познакомилась ближе со старой француженкою, учительницею французского языка, которая имела большое влияние на её развитие. Они вместе читали Дидерота<Дидро.>, Вольтера и так далее. 
Сколько памятно мне её лицо, оно было красиво до старости. Прямой нос, прелестные голубо-серые глаза, русые волосы, хороший рост, чудный рот и какая-то неухватимая улыбка доброты делали её миловиднейшей женщиной. Кокетства тут не было, да с кем ей было и кокетничать, живя в Смольном монастыре в кругу старых вдов её пошиба. Скажу, что Вдовий дом этот был уделом вдов заслуженных людей. 
Тут-то она себя всецело посвятила нашему воспитанию и, не держа под юбками, говорила о всём, что было прилично нашему возрасту, так что, вступая в жизнь, мы знали всё, но в такой форме, которая доступна умной и нравственной женщине. Не было темы, о которой мы бы не позволяли себе беседовать с матерью. Полная откровенность и внушение доверия к себе было её принципом и нашим нравственным платежом ей за все её ласки и предупреждения. Так что после, когда её не стало, я часто говорил брату: «Да кого из нас она более любила?». И оба, подумавши, отвечали: «Я никогда не замечал, что тебя предпочитала мне». 
1831 
По смерти отца(1) мы остались сиротами заслуженного человека, что дало право поступить в Пажеский корпус, так и было сделано. Брату скоро подошёл срок поступления в Александровский Царскосельский малолетний корпус, куда его и отвезла мать, поместив в Морскую четвёртую роту. На кроватном билете его значилось «Паж». Но вскоре судьба наша переменилась и, по совету А.А. Кавелина, бывшего воспитателя Александра II, друга отца, нас перевели в Морской, на том де основании, что без средств в гвардии служить плохо. В Морском же корпусе дают математическое образование и директор И.Ф. Крузенштерн — человек учёный и умный. Так мне сказывала об этом мать, и тут показавшая, что она была умная женщина, не погнавшаяся для нас за видной карьерой гвардейского офицера без гроша в кармане с аристократическими аппетитами, к удовлетворению которых юношу невольно тянет богатенькое товарищество. 
Как выше сказано, мать обучала нас всему, что приличествовало нашему возрасту. Я был всегда очень резов, а потому ей часто приходилось делать мне внушения, но во всё время её деятельной педагогической любви к нам она ни разу меня не высекла и не ударила, что было бы тогда совершенно в духе времени, ибо, приведу для примера, в Александровском малолетнем корпусе меня драли 17 раз да 2 - в Морском. Но об этом скажу ещё впоследствии. Помню, что одним из действительных наказаний её было — привязать меня ниточкой к стулу, дабы укротить мою излишнюю резвость. В подобных случаях я всегда сидел смирнёхонько, не смея порвать мои тяжёлые оковы. 
До поступления матери во Вдовий дом мы жили вместе с дядей Афанасием Александровичем в Итальянской усадьбе, в доме Стручкова. Помещение было скромное. Мебель была отцовская, домодельная и по его вкусу. После его смерти она очень поизносилась, так что мать сама купила китайки и обила её своеручно, а я тоже старался помогать ей как умел, так что заслужил её похвалу за соображение в работе и художественном вкусе. Его она во мне видела давно, а потому в праздники никаких других подарков не делала, кроме карандашей, бумаги или красок, так что я был маляром чуть ли не с четырёхлетнего возраста. Рисовать сама она не умела, но всегда видела в рисунке неправильность и могла её указать. В злосчастную годину первой холеры в Петербурге мать увезла нас в деревню, в Кушелевку, что около Лесного института, наняв крестьянскую избу за 25 р. ассигнациями; тут мы пробыли до осени. Смутно помню рассказы про ужасы холеры, этого бича человечества, от кухарки нашей Дарьи. 
АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ЦАРСКОСЕЛЬСКИЙ (1832-1834)
По возвращении нашем в город брата перевели из Александровского корпуса в Морской, а меня потребовали на его место. Ещё до определения прислали повестку, что надо представиться В. Кн. Михаилу Павловичу на смотр. А потому мать сама сшила мне новую курточку из градедана на манер носимых александровскими кадетами, серые с красной выпушкой штаны, из старого капюшона отцовской шинели, и рубашку с плоёным воротничком. В таком праздничном виде отправили меня с дворовым человеком Степаном (он же сапожник) и в новых сапогах его работы на высочайший смотр. 
Собралось нас до 10 мальчиков в Штыковом зале Михайловского дворца. Дивно смотрелось мне вокруг. В таких больших комнатах я никогда не бывал. Зал был глубокий, тёмный, в нём расхаживал какой-то полковник да ещё адъютант Ростовцев, который первый нас принял и опросил, записал фамилии да справку про отца и мать. Вот кто-то громко заговорил в соседнем зале и даже сердился. Всё замолкло. Вдруг отворилась дверь и вошёл в сюртуке и без эполет рыжий сутуловатый невысокий человек, говоря: «А вот они!». Мороз пробежал у меня по коже, ноги затряслись, но вошедший ласково к нам подошёл, потрепал меня в виде одобрения по щекам и сказал: «Ну, молодец. А кто был твой отец?». — «Боголюбов-полковник!» — «А где служил?» — «В Тенгинском полку, а потом был в Париже, там его ранили!» — «Ага! А потом?» — «Умер». — «Жаль! Есть у тебя родные?» — «Есть мать, дядя!» — «А кто дядя?» — «Радищев!» — «А, а, а! Что адъютант у графа Бенкендорфа?» — «Так!» — «Говорят — точно так!» И отошёл к следующему: «А тебя как зовут?». — «Иван!» — «Ну, а фамилия?» — «Атаев!» — «Откуда ты?» — «Из Вологды!» — «Отец, кто будет?» — «Капитан!» — «Родные есть?» — «Есть — сестра!» — «Ты у неё и жил?» — «Нет, у попа!» — «А почему у попа?» — «Драла больно!» — «За что?» — «А за всё!» — «Дитя природы», — сказал Михаил Павлович и отошёл к следующему. 
Атаев был, как теперь помню, рыжий как огонь мальчик с серыми глазами, редкими зубами и большим ртом. Одет был в нанковую курточку бедно и неопрятно. После, в Александровском корпусе, его продолжали драть по-прежнему, да, впрочем, кого там не секли! 
После нас ввели в кабинет Великого Князя. Тут по стенам стояли солдатики всевозможных полков, конные и пешие. Они были под стеклянными колпаками, все очень походили друг на друга, смотрели как-то дико. Стояли также барабаны, ружья, висели сабли и пики. Книг было мало, но на столе стояла очень затейливая пушка времён Павла Петровича. Великий Князь сел на стул к письменному столу, и нам подали чай. «А знаете ли вы, что пьёте?» — сказал он весело. «Чай!» — «Нет, это китаец, разведённый в воде! Что ты не ешь? — обратился он к кадету, впоследствии он был директором в банке, Рербергу. Тот молчал. — Не вкусно, что ли?» — «У меня живот болит!» — «Ну так нечего ломаться, это дело житейское, — отведите его куда следует, да нет ли ещё охотников?» Человека три последовали за Рербергом и, возвратясь, опять пили чай и ели печенье лучше прежнего. Потом Великий Князь построил нас в шеренгу, велел поднять правую ногу и толкнул первого с краю. Мы все рухнули на ковёр и захохотали. «Ну, плохие же вы солдаты! Зато будете молодцы, когда выучитесь, а теперь ступайте по домам, кланяйтесь своим и скажите, что я вас принял в Корпус». И воротясь к заике, он сказал ему по-французски: «Ежели есть бедняки без извозчиков, то всех их развезите по домам». Это было в октябре, погода стояла скверная. У Атаева даже не было проводника, а потому Великий Князь велел его оставить во дворце, на здешних харчах, и после сам отправил в Царское. 
Возвратясь домой, я рассказал всё подробно матери и видел, как слеза навернулась на её глаза, но она это скрыла, целуя меня. Через два дня для меня наняли возок. Я прощался с Дарьей и Ариной, они навзрыд плакали, говоря, что Корпус то же, что солдатчина. Кухарка спрашивала: «Чем тебя будут кормить, Петрович?», а Арина судорожно всхлипывала и только крестила меня. Мать была совершенно спокойна, она собирала пожитки мои наскоро, после этого мы сели, посидели, по древнему русскому обычаю, и ещё раз расцеловались, причём она благословила меня образком (который впоследствии у меня украли в Сулине), говоря: «Помни всегда обо мне, когда захочешь шалить или когда тебе будет грустно; ведя себя дурно, ты меня глубоко огорчишь. А если будешь грустить, то и я стану плакать, чего ты, конечно, не хочешь, зная, что мне и так уже не весело расставаться с тобою». 
По пути мы заехали проститься к её товарке по воспитанию директрисе Екатерине Васильевне Родзянко. У этой барыни тоже были дети. Она меня перекрестила, поцеловала и дала порядочную корзину сладостей, приобщив которую к животам, заготовленным матерью, я был обеспечен по крайней мере на 6 недель финиками, пастилой, пряниками и черносливом. В Александровский корпус(2) я поступил в 4-ю морскую роту к ротной даме госпоже Эспенберг. Она была вдова доктора и естествоиспытателя, сделавшего первый кругосветный русский вояж с Крузенштерном. Брат мой пробыл полтора года в её руках, а потому мать встретила в ней старую знакомую. Конечно, и тут дело не обошлось без подарков. Помню, что ей подана была корзина, за которую она очень благодарила, обещая хранить меня и любить как родного сына. «Долгие проводы — лишние слезы» — говорит пословица, а потому часа через два мать простилась со мной, но тут и она не выдержала, заплакала и сказала: «Я люблю тебя, но ты сделай себя достойным моей любви, веди себя хорошо, я прошу тебя, но не приказываю!». 
Дико было мне первое время привыкать к порядкам корпусного общежития. Александровский малолетний особняк был ни на что другое не похожий. Я его считаю одним из гуманных учреждений Николая I, царскою прихотью, но в этой прихоти была подкладка сердца, пожалуй, своеобразная, зато царь Николай Павлович и занимал крупную страницу в истории. Детей Николай любил, ибо не проходило двух недель, чтобы кто-нибудь из высочайших особ не навещал Корпуса, а потому держали нас чисто, кормили хорошо и заботились о нашем здоровье. Случалось, что Государь входил в зал, где нас кишело до 400 ребят и стоял гул, как в громадном птичнике, где разнопородные гогочут и щебечут по-своему на все лады. «Здорово, детки!» — говорил он голосом, которого уже после никогда не забудешь, и вдруг мёртвая тишина воцарялась в зале. «Ко мне!» — и опять взрыв шума и такая мятка вокруг него, как в муравейнике. Нередко он ложился на пол. «Ну подымайте меня» — и тут его облепляли, отвинчивая пуговицы на память и т. д. Всего более страдал султан шляпы, ибо все перья разбирались, как и пуговицы, и в виде памяти клеились в альбомы. Наигравшись вдоволь, он нас ставил поротно во фрунт. Дамы помещались по отделениям (их бывало 3 в роте), а во флангах становились дядьки, старые фельдфебели гвардейских полков, обучавшие нас маршировке и построению не более как в колонны или взводы. Иногда повзводно, а иногда целою ротою с дивизионером проходили церемониально мимо Государя. 
1842 
Свеаборг, старинная шведская крепость, когда-то грозная, разбросан на каменистых островах, защищая проход в Гельсингфорс — столицу Финляндии. Рейд его глубок и удобен, вход же узок и лежит между рядами сильных батарей. После чего слева расположена крепость со всеми портовыми крепостными постройками. Все они старые по типу и применены к жилью по необходимости дать приют флотской бригаде. Матросы размещались по-экипажно на блок-шифах, для того устроенных, и небольшая часть на островах. Торговля здесь самая убогая. Селёдка да табак — «Якорь» и «Незабудка», очень подлые. Тогда курили трубку. Булочная тоже не хороша, так что всё возили из Гельсингфорса. Офицеры размещались в флигелях или казематах, переделанных в жильё, длинных и нескончаемых. Ядро централизации был флигель «Глагол», выстроенный в виде буквы «Г». В нём происходили всякие офицерские безобразия и бесчинства. Пьянство было всеобщее. Пили, конечно, водку анисовую, а кто побогаче покупали иногда канки, флягу в три бутылки, мадеру и херес жгучего свойства не хуже Соболевского (Ярославского). Был здесь клуб офицерский в Густав-Сверже. В нём плясали. По два раза в месяц давались плохие концерты и гнусные по стряпне обеды. Собиралась туда публика всегда пехтурой, ибо на весь город была только одна губернаторская карета, развозившая и привозившая почётных дам. Остров невелик, но всё-таки сборы были часа два, а мы, грешные, во дни слякоти и дождя езжали в клуб на вестовых. Мы с братом жили в новом флигеле. Это здание было поудобнее, хотя тоже с сквозным коридором и сильным сквозняком. 
«Кому быть повешенным, тот не утонет» — говорит пословица. Так и со мною случилось. Любил я бегать на коньках. Вот только что затянуло рейд льдом гладким, как зеркало, как приходит ко мне мой товарищ и друг Эйлер и мичман фон-дер Рекке. Побежим в Гельсингфорс завтракать. Побежали. Ступили на лёд, тонкий и гибкий, он почти волной гнулся под ногами, а потому порешили не бежать рядом. Вдруг у меня ремень отстегнулся и стал попадать под конёк. Я остановился, исправил повреждение и только дал два-три бойких шага, чтобы догнать товарищей, — провалился под лёд. Вынырнул, начинаю пробовать выйти из полыньи, но лёд подламывается, и я чувствую, что начинаю тяжелеть. По счастью, товарищи оглянулись и, видя меня в проруби, подбежали. Эйлер догадался первый, ловко подкатил мне палку, за ним Рекке сделал тоже, и тогда, кладя её плашмя на лёд, я разрешил свою тяжесть на большую площадь и Бог помог мне выкарабкаться, и я опрометью покатился обратно в Свеаборг. Пути было минут на 12-15. Достигнув берега, обледенелый, сбросил пальто, которое встало стоймя на снег, отвязал коньки, тут же их бросил и побежал домой. Руки мои трескались, и текла кровь, за ушами то же было. Брат мой Николай Петрович встретил меня в ужасе, но, придя в себя от радости, что жив, ничего другого не нашёл лучше, как вкатить в меня 2 стакана рому. Скоро я охмелел, сделался весел и лёг спать. Спал до 7 часов вечера и проснулся как встрёпанный, а так как вечером в клубе танцевали, то взял потогонную ванну со всех вальсов, галопов и полек, что избавило меня от всяких осложнений получить горячку, тиф или что другое. С тех пор я бросил бегать на коньках, да и хорошо сделал. 
На Масленице устроили горы. Всё лучшее общество собралось кататься. В этом деле я тоже был мастак. Посадить почти на лету барыню на перед салазок и спуститься быстро, правя не руками, а ногами — составляло некий шик. Вот взял я поневоле толстую барыню, муж которой просил её прокатить. Как на грех, что-то подвернулось на самом сильном склоне горы и чебурыхнул я мою толстуху сперва на лёд, а потом в снег. Задний катальщик саней не удержал и въехал ей в ноги и тем помял достаточно. Но, конечно, ахов и охов не было конца. Капитан 2-го ранга Цыпит сказал адмиралу Балку, что я это сделал нарочно, и заместо веселья всю Масленицу я высидел на гауптвахте. Суд был, как видите, скорый и справедливый. 
Да вообще Свеаборг был какой-то отпетый порт. Рассказывали, что во времена Александра Благословенного было здесь такое воровство, что в делах портового архива находится показание одного смотрителя экипажеских магазинов, де столь множество крыс развелось в оных, и эти бестии даже съели медную пушку 8-ми дюймового калибра. Были также сказания и такие: раз крысы съели живьём часового с ружьём и амуницией, возвращаясь с водопоя. А что крыс бывало много и в наше время, то и я о том свидетельствую, ибо, стоя в карауле у Морских ворот, видел, как целая серая масса плотно двигалась из одной подворотни магазина в другую, но часовых не трогала. 
Кто живал в Свеаборге, тот непременно знал или слышал о «Золотой рыбке». Жил там подрядчик купчик Синебрюхов, и была у него, кто говорит, племянница, а кто — его побочная дочь. Но дело не в том, как она ему приходилась, а в том, что барышня была дивной красоты. Брюнетка с чудными чёрными глазами, таким носиком тонким, стройная, гибкая, словом — прелесть. А потому кто из молодёжи в неё не был влюблён! Делали предложения всякие лейтенанты и мичманы, но так как это была голь бездомная, хотя красивая и статная, купчина гонял всех влюблённых со двора. Но ведь не разом выдыхается любовь — надо на это время. А потому страдальцы ходили постоянно под её окна гулять и ловить чудный взгляд. А там, перед домом, стоял колодец, на окраину которого влюблённый упирался страдающим телом, и, когда кто-либо проходил мимо, он устремлял для приличия свой взор в тёмное глубокое отверстие. «Что вы там делаете, — спрашивал хоть бы начальник, — что вы там потеряли?» — «Я гляжу на золотую рыбку», — отвечал офицер. Предлог был нравственный, а потому дальнейший разговоров не было. Наконец, «Золотая рыбка» вышла замуж за командира фрегата Струкова. Тут она стала блестящей барыней, но Бог не дал ей счастья, вскоре Струков умер и вдова поселилась в Гельсингфорсе. 
Как-то раз у лейтенанта М.М. Филиппова была сходка, начали перебирать всё свеаборгское, и, когда речь дошла до «Золотой рыбки», то кто-то сказал: «Нет, теперь нашего брата она и видеть не хочет. Никого не принимает, и познакомиться с ней невозможно». — «А отчего же нельзя, пари держу, что можно». То же повторил и приятель мой Л.Л. Эйлер. «Но что бахвалитесь, — закричало всякое мичманьё и лейтенантство, — выгонит по шее дураков — и всё дело тут». Спор пошёл хуже и хуже. Ударили пари о трёх ханках мадеры, водки и портвейну. Надо было действовать. И порешили мы так — надели вицмундиры и в одно прекрасное воскресенье поплыли к мадам Струковой, шли бодро до звонка двери, подошли — оробели, стали совещаться. «А вот что, — говорю, — мы взойдём, и я скажу: «Позвольте вам рекомендовать моего приятеля Эйлера», а ты в свою очередь скажешь — «Представляю Боголюбова!». Нас впустили. Вышла барыня, не сконфузясь, мы повторили условную речь. Она мило расхохоталась. Ободрившись, тотчас же мы ей рассказали о нашем пари, не упоминая о его количестве и качестве, смех удвоился, после этого надо было вещественное доказательство, что она нас точно приняла и не выгнала. «А вот что, господа, я вижу, вы люди весёлые, завтра у меня соберётся несколько барышней, будут также знакомые из Свеаборга, а потому приходите пить чай и повеселиться». Всё это нам было очень на руку. На другой день мы очень приятно провели у неё время, и так как в Свеаборге наутро всё уже знается, что делалось обитателями, то пари было выиграно и распито в самом весёлом кружке. 
В том же Гельсингфорсе зимовал лет 7 тому назад 16-й экипаж, имея командиром Римского-Корсакова, впоследствии директора Морского кадетского корпуса. А корабль именовался «Коцбах», но так как в экипаже офицерство было почти сплошь пьяное, то и получил прозвище «Плавучего кабака». Ревизором на корабле был лейтенант Александр Семёнович Эсаулов, тоже не дурак выпить. Вот раз Римский-Корсаков посадил Эсаулова с собой в коляску, и едут они по Скатуден для осмотра работ по кораблю. Дело было осеннее. Проезжая городом, Корсаков, будучи знаком со всею аристократией города, кланяется графине Армфельд. Эсаулов сидит и не берётся за козырёк фуражки. Едет другая дама, тот же поклон Корсакова и неподвижность Эсаулова, едет ещё третья и четвёртая. Наконец, когда коляска наткнулась на пятую даму, Корсаков вознегодовал и, обращаясь к Эсаулову, спрашивает; «Кто это была первая барыня, которой я кланялся, как вашей знакомой?». Ответ был: «Просвирня, а вторая дьячиха, а третья жена шкипера, и всем им я отдаю вежливость, моим дамам вы покланялись». — «Ну, ступай долой из коляски и плетись за мной по грязи!» И выбросил нашего Александра Семёновича в поколенную лужу. 
Зима прошла, наступило время вооружения, работа в порту закипела, приятный запах смолы топлёной ласкал ноздри за неимением других, лучших ароматов. Я был назначен на 25-ти пушечный бриг «Усердие», а брат на корабль «Вола». Бригом командовал прекрасный, но строгий командир Василий Степанович Нелидов, моряк учёный, долго плававший при описи Белого моря, а теперь состоявший в отряде капитана 1-го ранга Михаила Францевича Рейнеке — главного начальника описи Балтийского моря и Финских шхер. 
В отряде была также шхуна «Метеор», капитан-лейтенант Сиденскер Карл Карлович ею командовал, много баркасов гребных и два ботика. Вся эта экспедиция выходила из Кронштадта, куда мы последовали после вооружения и выхода на рейд. Бриг «Усердие» было старое судно, тембированное после Наваринского боя, а потому в подводной его части оказывалась часто течь. Положили за неимением сухих доков бриг на борт, чтобы оголить киль, да как-то и оплошали. Он, сердечный, перевалил через центр тяжести и не хочет вставать. Да потёк боком, вода хлынула в трюм, и тогда он поневоле встал, да только и затонул! Обидно было Нелидову. Но поставили помпы, нагнали народу, экипаж целый, и в 30 часов откачали. Зато всех крыс выжили из трюма, а их было немало. 
Пошли в море рано, жутко было спать в каютах совсем сырых. Но ревматизмы тогда как-то не приставали. К нам на бриг сел Рейнеке, но мы его скоро спустили на берег в Борезунде, где он постоянно жил, а сами ходили в море и там занимались морским промером — делом крайне тупым и глупым, состоящим в том, что кидали в море лот через каждые пять минут левого хода. Промакав его таким образом недели три, возвращались к Рейнеке до острова. Тут было другое занятие — вычисления разные да промеры со шлюпки. Словом, казнили нас начальники серьёзными занятиями. 
Но были минуты и смеха. Шхуна «Метеор» и бриг «Охта» капитана Карякина, тоже мастера описного дела, стояли вместе. Под вечер частенько мы съезжали купаться, а потому шлюпки двух бригов и шхуны гребли бойко, перегоняя друг друга. На «Метеоре» служил тоже мой товарищ детства и дорогой приятель мичман из офицерского класса Дмитрий Захарович Головачёв, впоследствии флигель-адъютант и командир царской яхты «Держава»(8) и Гвардейского экипажа, звали его ещё в корпусе «Шавкой», потому что вечно лаялся и шутил. Кто его не знал только во флоте, как за балагура и за бравого офицера до конца жизни. Бывало, как только соберёмся в Кронштадт или Петербург, сейчас Шавка разденется нагишом и ну плясать, петь и выделывать разные фокусы. Вот едем мы купаться, завидели две шлюпки финки, гребли только бабы да девки. Поравнялись с ними, Головачёв уже стоял нагишом, бойко направил четвёрку борт о борт с бабьей лодкой, вскочил в неё, сделав страшный переполох, и бултых в воду вниз башкой! Бабы ахнули, но всё обошлось благополучно, и мы все стали бросаться купаться. 
Хотя пар уже везде в Европе был не новинкой, но у нас Меншиков его не любил. А потому средства съёмки были самые допотопные. То, что на паровом баркасе сделали бы в неделю, нам надо было на гребле, парусах вырабатывать в два месяца, и плавание этих утлых аргонавтов — лодок и баркасов — было горькое. Когда в глухую осень приходилось морем возвращаться в Кронштадт, гибли шлюпки, люди, но это всё было нипочём. А.С. Меншиков берёг казну, и после из экономии его была учреждена Эмирительная касса морского ведомства с фондом в 12 миллионов, а говорят, и в 14. И за то спасибо! 
Капитан Рейнеке был человек умный, но болезненный, желчный, всё страдал желудком и был ипохондр первой величины, фигляр, напускал на себя часто важный учёный вид глубокого мыслителя, говорил протяжно, заканчивая, что чувствует «тупость в голове и сухость в кишках». Брат мой жил с ним два лета, а также незабвенный мой товарищ Порфирий Алексеевич Зеленой. Тот даже квартировал у него, а потому изучил все уродства рейнековской жизни, сделал описание его жизни из часа в час. Рукопись эта была поистине замечательна, долго бродила между приятелями и потом исчезла. Говорят, что её приобрёл известный наш историограф морской Феодосии Фёдорович Веселаго и, будучи почитателем Михаила Францевича, укрыл у себя. Но не думаю, чтобы она погибла. Веселаго слишком даровитый судья памфлета, чтобы его уничтожить. 
Дело съёмки он вёл точно и педантически, но всё это не мешало ему надоедать нам до горечи. Человек он был невоспитанный, но любознательный, аккуратный, вёл журнал, сколько его сука Эда (по-фински — щука) носила ежегодно щенят, сколько жило и где дарилось и кому. Наблюдал он над дикими утками тоже, ловил их, пока были молоды, то есть в гнёздах. Самцу и самке надевал на лапки серебряные кольца и на другой год находил, что пара прилетала издалека опять на старое место и получала новое колечко. Были бестии с семью и восемью шевронами. Воспитывал тюленей, делая их домашними, как собак, Но не достигал результатов ревельского командира маяков — генерала от маяков Павла Мироновича Баранова, у которого они жили годами в пруду его сада, спали в его кабинете и возвращались обратно, будучи брошенными в море. Пришли к Баранову рыбаки и говорят: «Лов у нас плох, а это потому, что тюлень живёт на берегу у тебя, брось их, родимый, помоги горю». По опыту Баранов знал, что тюлени возвращаются издалека, а потому и уступил их просьбам, и тюленей выбросили за островом Нарган в залив. Через четыре дня они были дома. А дом Баранова был на Ревельском форштадте, куда тюлени приходили с моря пехтурой, скрываясь по канавкам города. Капитан мой В.С. Нелидов познакомил меня с адмиралом, и я сам видел, как, подойдя к пруду, старик хлопал в ладоши под водой, и вдруг умные рожи этих тварей выныривали, фыркая, выползали на берег и, ковыляя на своих плавательных перьях, брели за ним к дому, подымаясь скачками на лестницу. 
Кроме тюленей у Баранова была ещё тогда голубиная почта. Он раздавал своих птенцов-пансионеров маячным смотрителям, и когда бывала какая авария морская, то птицы приносили ему вести, и он делал свои распоряжения ответными голубями. 
1843 
Намакав лот, измерив глубины и прочее, экспедиция пришла в Кронштадт осенью 1842 года. Так что зиму 1843 года я провёл в этом городе. Тут только я опять сел за живопись, ибо в походе работал мало, зачерчивая кое-что в альбом. 
Живя в кругу всегда морском, флотском, конечно, главные мои способности я обращал на корабль, его оснастку, тип и вооружение. Но это не была сторона питания. Кузин требовал весёленьких пейзажиков или, как он называл, «панданчиков», то есть вещей парных. На одном холсте берег справа, на другом слева и так далее. Опять пошли в ход Николы Угодники и Николаи Павловичи, а в промежутках приходилось воровать в библиотеке флотской кое-что из прекрасного увража «Voyages a Roger Ie Duс de Jouonville»<Путешествия Рожера, князя Жуонвийского (франц.).> по Сирии, Египту и Алжиру. 
Жизнь шла кроме этого ни шатко ни валко, в разных потехах с товарищами. Центром был дом лейтенанта Ивана Ильича Зеленого — брата моих учителей. Это был опять образованный господин, трезвый, умный, нрава весёлого и острого. Тут же жил и брат его Нилушка Зеленой. Ему я много обязан, что попал в общество порядочных людей, хотя и у него занимались выпивкой, ибо братья были люди гостеприимные. Он очень любил меня и Эйлера и всегда снисходительно смотрел на наши шалости и ругал подчас безобидно за какую-нибудь из ряда выходящую глупость. 
Жил он на Галкиной улице в доме Сполохова. Наверху была вышка в том же доме, где поместился я, Эйлер и Звягин — все товарищи по Корпусу. Мебели, конечно, не было никакой, кроме убогих кроватей и чемоданов, а потому углём и мелом я разрисовал зал стульями, диванами и даже столом с фруктами, когда и хлеба-то в доме иногда не было. В горькую минуту заложил я шинель с бобром Алёшке-барышнику, ибо можно было ещё ходить в летней. Я её тоже изобразил как укоризну и воспоминание. Конечно, вся эта обстановка художественная возбуждала смех, тем более, что над мебелью красовались карикатурные портреты начальства, очень часто сменявшиеся новыми, а поэтому посетителей бывало много, что составляло уже мою репутацию как художника. 
К новому, 1843 году я снялся с мели, то есть мать помогла да «панданчиков» продал рублей на пятьдесят-шестьдесят, не брезгуя и Угодником Николаем, постоянно меня выручавшим. 
Пришла весна, вооружились снова и поплыли на те же места и шхеры с Михаилом Францевичем. Опять макали лот, брали углы и шли в Ревель. Дорвавшись до берега, мы встретились с товарищем мичманом Розенталем. Тот пригласил нас в их Дворянский клуб, где один помещик нашёл, что мы слишком резво с Эйлером играем на бильярде, ибо какой-то шар влетел ему в нос. Конечно, мы немца обругали. А тот был важный барон и пожаловался на нас командиру порта, маститому адмиралу графу Гейдену. Сей, увидев Нелидова, говорит: «А у вас молодые офицеры не дают себя в обиду, вчера оборвали моего знакомого NN в клубе, да он гадина, дрянь, и я очень этому рад». Тем не менее, строгий капитан поставил нас бессменно на сутки на вахту. Через два дня граф пригласил его обедать и разговор опять зашёл о нас. «Я, — говорит Василий Степанович, — их наказал, более буянить не будут». — «Напрасно, простите их да приходите с ними завтра пить чай». 
На другой день Нелидов привёл нас на дачу адмирала. Ласковый приём адмирала, а также почтенной графини и милой дочери Луизы Логиновны нас ободрил. С виду мы были ребята красивые, свежие, бойкие, да кроме того домашнее порядочное воспитание в нас отражалось, так что граф и семья его благодарили капитана, что такой случай дал средство нас узнать поближе. Долгом считаю сказать, что почтенные наши старики-адмиралы того времени носили на себе чудный отпечаток добродушия, чистоты, справедливости и гостеприимства. Кто знал И.Ф. Крузенштерна, Гейдена, братьев Лазаревых Михаила и Андрея Петровичей, А.А. Дурасова, Ф.Ф. Беллинсгаузена и многих других, тот подтвердит, что это были самые почтенные моряки, умные и честные. Такого закала был и В.С. Нелидов, и мы много обязаны ему, что в два года стали порядочными офицерами, что и составило нашу будущность. Но, к сожалению для нас, на следующий 1844 год его сделали командиром фрегата, а на его место поступил капитан-лейтенант Василий Аникеевич Дуванов. Человек добрый, но неумный, раболепный, слабый духом, хотя и опытный морской офицер. 
1844 
Окончив плавание, бриг вернулся на зимовье опять в Кронштадт. Опять пошла та же бесшабашная мичманская жизнь. Скоро наступило Рождество. Тут-то разгар весёлости был полный. Нанимались сани-одиночки чухонские, что ездили за полтину серебра в Питер по льду. Насядут туда испанцы, тирольцы, буряты, Луи XV, евреи, черти, Арлекины, Пьеро и цугом, саней пять, на огонёк. Где примут, а где обругают — за этим не гнались, где покормят и попоят, а где и просто пробалаганим. И так время шло изо дня в день.
1848 
Я уже в это время был второй год в лейтенантском чине, и мне дали орден св. Анны 3-й степени, что немало меня установило в среде товарищей. Но осенью добрый мой адмирал А.А. Дурасов вдруг захворал холерою и на вторые сутки скончался. В нём и его семье я потерял истинно добрых и почтенных людей, ибо адмиральше очень многим обязан по части светского воспитания, которому она меня выучила, часто подсмеиваясь остроумно над моими резкостями слова и действий. Они переехали в Петербург, а я серьёзно захворал, что и пригвоздило меня в Кронштадте. 
Пароходо-фрегат «Камчатка» 
Вскоре после адмирала Дурасова скончался и адмирал А.П. Лазарев, так что обе сестры овдовели. Оставаться адъютантом у нового дивизионера «Сахара Сахаровича» Балка, конечно, не было никакой охоты, да и он меня бы не взял. Тут добрые товарищи, А.И. Баженов и А.С. Горковенко, уже служившие на императорской морской яхте «Камчатка» под командою капитан-лейтенанта Шевандина, сказали ему, что я офицер бравый, ловкий, не дурак. Он меня тоже знал немного за лихого господина, а потому я был и перечислен в 3-й экипаж. Экипаж наш стоял в Петербурге, куда я отправился на зимовку. 
Пароходо-фрегат «Камчатка» было лучшее колёсное судно нашего флота. Три года тому назад оно было приведено из Америки, где строилось под надзором капитана 1-го ранга И.И. Шанца, который по приводе его в Россию сделался командиром. Офицеров набрали туда лучших, команду тоже выбрали из всех экипажей. 
«Камчатка» была, точно, красивое судно по линиям и пропорции, имела три мачты, все с реями, сильно, но красиво поднятыми, заострённый нос, круглую корму, которую почти всецело покрывал громадный золотой орёл(13). Скорость в те времена была большая - 12 узлов, как говорили, но пароход никогда не ходил с этой быстротой. 
Капитан Шанц был моряк практический, прекрасный, служил и в Англии, и на торговом флоте Финляндии, откуда был родом и назывался фон Шанц. Будучи сыном кузнеца, авторитет он себе отвоевал нахальством со всеми, так что его все боялись. Вор он был первоклассный, ибо, как слышно и видно было по его жизни, сильно нагрел себе лапы в Америке при постройке «Камчатки», да и в походе, как говорили товарищи, везде крал — то с угля, то с продовольствия команды. Стоит «Камчатка» в Палермо, в гавани. Двор живёт на вилле графини Бутерра. Конечно, офицеров изредка, а командиров очень часто приглашали на вечера и обеды. Все оделись в штатское платье, а Шанц всё являлся в вицмундире или форменном сюртуке. Царица это заметила, и обер-камергер граф Шувалов сообщил её замечание капитану, на что он с полным хладнокровием отвечал: «А сшейте мне фрак, так я буду его надевать». Что делать? Тогда гофмаршал прислал к нему портного и Яню (как его звала супруга) одели на дворцовый счёт. 
1849 
Сходили на Ревель на пробу машины, и стали поговаривать, что пароход идёт в океан. Но всё это было втайне, и только за две недели до отхода узнали, что идём на остров Мадеру с герцогом Максимилианом Лейхтенбергским для его здоровья. Контр-адмирал Шанц, бывший строитель парохода и командир, ему сопутствовал в качестве начальника. А также назначен был при особе герцога князь М.П. Голицын, адъютант кн. Меншикова. Свита Его Высочества состояла: два адъютанта — кн. Багратион с супругою и гр. Ожеровский, секретарь и друг герцога Е.И. Мюссар, тоже с молодой и красивой женой, доктор Фишер и камердинер Баумгартен. Адмирал Шанц взял тоже свою адмиральшу Зельму Карловну (Шельма Карловна, как он сам произносил) и дочку семи лет — Онейду. 
Плавание было объявлено в Кронштадте. Пошли всякие толки и россказни. Зависть к нам была громадная, ибо редки были плавания заграничные и дальние. Через три или два года посылались в Камчатку транспорты да и всё тут. А потому сходить в Свинемонд или Киль считалось уже важным плаванием. В это время спустили со стапеля первый русский винтовой пароход «Архимед». И на него смотрели как на чудо, но недолго он буравил воду, а как погиб — расскажу после. После меланьиных сборов, то есть долгих и скучных, назначен был день отплытия. В сумерки прибыл из Петергофа царский пароход «Невка» с Его Высочеством и свитой, и тихим ходом, пройдя Малый рейд, где мы стояли, вышли на Большой и скрылись в мраке ночи от злополучного Кронштадта. 
Утро было ясное, тёплое, дышалось свободно, впереди рисовалось приятное будущее, тем более для меня, который ещё ни разу не покидал серьёзно родную землю и её воды. Первый день герцога мы и не видали, он не выходил из своей рубки, что помещалась на палубе, и познакомились только с его свитой. На другой день у Дегерорда герцог вышел на палубу, он был сильно ослабевшим, ибо страдал лёгкими, встав только что от серьёзного воспаления. Адмирал Шанц поочерёдно ему нас представил. Каждого он подарил внимательными словами, так что первое впечатление было самое отрадное. 
Первый пункт остановки был порт Христиания<Осло — столица Норвегии.>, откуда Его Высочество поехал к королю повидать свою родную сестру и через неделю вернулся назад. Христиания — это бедный городок, но в нём всё-таки есть музей, и я в первый раз узнал там по картинам норвежского художника Тидемана, который, можно сказать, был родоначальником всех жанровых сцен, которыми изобилует Дюссельдорф, где я уже позднее с ним лично познакомился. Задали нам здесь в городе два обеда, после чего мы и отплыли через Копенгаген прямо в Англию и стали в порте Саутгемптон. Герцог поехал в Лондон, а потом и мы по очереди туда съездили. 
Столицу Альбионов я увидел в первый раз. С лоцманами мой английский язык был недурен, а на берегу явились нехватки в знании, но всё-таки я обходился как нельзя лучше. Прежде всего я побежал в Национальную галерею и тут в первый раз увидел мастеров Англии — Лоренца<Томас Лоуренс.>, Тёрнера, Констебли, Рейнольдса и других. Конечно, я смотрел на всех новых для меня мастеров тупо, делая сравнения с тем, что видел в нашем Эрмитаже, но всё-таки свежесть колорита красок Рейнольдса и кипучий блеск пейзажей Тёрнера на меня очень подействовали. Но Тёрнер почему-то мне был в особенности интересен. Всё в нём, конечно, было ложно, да и перспектива хромала сильно, но гармония красок навсегда запала мне в мою башку. В Гогарте<Уильям Хогарт.> я даже разочаровался. Я знал его уже хорошо по гравюрам, сознавая, что он умный художник по злобе и насмешке, но картины его мне показались безжизненны, жидки по письму и вялы по колориту. Да что я тогда и понимал — очень мало, а потому, быть может, после где-нибудь выскажу об английском художестве более зрелое мнение. 
Темза с тысячами судов и своим движением меня поразила. Я побывал в Ост-Индских доках, в церкви св. Павла, которая мне показалась очень громадной, съездил в Гравезонд к знакомому инженеру поручику Эшопару, бывшему там при строении яхты «Виктория». Побывал в каком-то театре и через три дня вернулся домой на пароход. 
К вечеру вышли в море и направились прямо на остров Мадеру. Хотя Его Высочеству было, видимо, лучше, но он всё-таки страдал бессонницей, а потому ночи проводил сидя на палубе и куря длинную трубку. А трубок он выкуривал много, и матросики дрались, чтобы подать фитиль поочерёдно. С каждым он поговорит — тихо, душевно, так что в три недели он знал всех насквозь со всеми нашими слабостями и достоинствами. Говоря со мной, он прямо увидел, что во мне живёт чувство художества, и постоянно поддерживал во мне этот огонь. Просил рисовать для него всё, что будет только замечательного в пути, и дал мне несколько книг художественных для чтения. Баженов интересовал его своим разгульным добрым характером. Горковенко вскоре стал ему известен как знающий хорошо языки и даже пишущий человек, Панифидин — как певец русских мотивов, Киткин — как пустельга, действующая на нервы своим визгливым голосом и неуместным смехом. Механик его интересовал саутгемптонским эпизодом, доктор всегда держал с ним медицинские диспуты и прочее. 
Пройдя 46 суток, ловя крюком с бараниной акул и касаток, скакавших постоянно около парохода, завидели мы три большие спины китов, бросавших фонтаны. С этими друзьями шутить не надо, а потому ничего против них не предпринимали. Показались сперва острова Дезерташ, а за ними показался и мадерский пик — кратер или вершина. Подойдя ближе, завидели белеющей полосой город Фуншал, где против крепости на скале Луу-Рокк и встали на якорь. Так как мы пришли из Англии, места холерного, то нам объявили, что две недели должны стоять в карантине. Что делать! Надо было согласиться с постановлением правительства, а потому и выдумывали всякого рода забавы на пароходе. 
Но что это за дивный край! И какая тут своеобразная жизнь человека. Тотчас же нас окружили мириады лодок, лодочек и пловцов со всяким продовольствием. Фуншальцы и их женщины плавают, как утки. Случалось видеть людей, проводивших шесть и восемь часов на воде без отдыха. После даже почта наша делалась посредством этих одиночек. Пловец клал письмо в свою остроконечную шапочку и доставлял его цело и невредимо по назначению. Ныряли они тоже превосходно. Бросишь пятачок, так он за ним и не гонится, а плавно подплывает и берёт его ртом, ежели не рукой. Но когда перевелись гривенники, пятачки, стали бросать копейки — и те ловили так же бойко. Да как и не глядеть зорко в такой кристальной воде, как океанская. На глубине более 40 футов видите — проходит плавно стадо рыб, черепаха плывёт, хотя и тёмная скотина. Руль парохода виделся до киля совершенно ясно. 
Встреча с Карлом Брюлловым 
В первый же день к пароходу подъезжала шлюпка, в которой с консулом Лорика был наш знаменитый художник Карл Павлович Брюллов со своими двумя учениками, художниками Железновым и Лукашевичем, но могли только обменяться приветствиями, ибо на борт никого не пускал». Карл Павлович был цветущ, хотя у него была сильная чахотка(14) в Петербурге. Но мадерский воздух кого не исправит, хотя он не забывал и её прекрасный виноградный сок. Ученики у него были бесталанные добрые ребята и почти ничего не делали около великого нашего мастера, который тоже мало работал. На другой год я видел у герцога его несколько прекрасных акварелей и портретов таких же, а у ребят опять очень мало. 
Но вот настал желанный день и карантин сняли. Сейчас же Его Высочество переехал на виллу, терраса которой висела на высоте 250 футов над океаном. Природа вокруг палаццо была могучая по растительности. И в парке чего-чего не было! Пальмы всякие, бананы, рисовый, яичный плод, чайное и кофейное дерева, а цветы посреди них стелились красивым пёстрым ковром. Будучи всегда гостеприимным, герцог приглашал нас по очереди каждый день к столу, к завтраку, так что проводили мы у него целый день, отдыхая под тенистыми плантациями. Часто ездили верхом, кто хотел, а кто на санях-лукошке, везомых двумя быками в горы, да и по городу. Были на кратере потухшем. Поездка туда очень интересна. По мере подъёма тропические растения исчезают, являются сосна, ель, а потом уже идёт каменистая голь до потухшего жерла. А как взглянешь с этой высоты вокруг, так, право, какая-то небывалая полнота души ощущается и взор тонет в беспредельном окружении горизонта. Взглянешь вниз — «Камчатка» наша, как чёрная мошка, окружённая точками, виднеется пятнышком на голубом море. А прибой волны около берега тянется нескончаемой серебристой лентой у подножия городских белых пятен, рассыпанных в зелени. Был я здесь и в лунную ночь и, хотя ничего не пил, но, опьянённый от нервного удовольствия, возвратился домой. Случай последний, конечно, был гораздо реже, чем хмель от мадеры. Купил я себе обезьян, прежде Яшку, а потом Кузьку, да двух попугаев — зелёного и серого. Товарищи тоже накупили этого добра; так что скоро на пароходе был громадный зверинец. Купил я себе машетту, маленькую гитару, на которой скребут ногтями более, чем играют щипком. Даже разучил петь и играть две-три песни и аккомпанировать себе. Но там есть туземные виртуозы просто на диво. 
Как художник-аматёр<Любитель (от франц.)> я сейчас же познакомился с Лукашевичем и Железновым. Они жили вместе с Карлом Брюлловым. Профессору меня представил герцог и отрекомендовал как любителя. Брюллов попросил, конечно, из вежливости, показать работу, которая была в папке, детская. Сделал замечание про рисунок, но, увидев этюды с натуры, сказал: «Эге; да вы, батюшка, краску бойко месите, продолжайте, а главное, рисуйте построже». Всё это меня очень ободрило. А когда увидел карикатуры всякие, то сказал: «А этим художеством тешьтесь, но не предавайтесь ему, это разврат». С его учениками я скоро подружился и взял от Железнова письмо к его отцу, весьма почтенному старику, с семейством которого после очень коротко познакомился, а с Железновым жил в Риме и, вероятно, скажу что-либо о нём, ибо малый он был очень странный и, пожалуй, дико глупый. 
Постояли всего месяц на Мадере, пришло время идти обратно в Кронштадт. На смену нам выслан был фрегат «Паллада». 
Кумир Айвазовский 
Зиму эту я провёл в Кронштадте и Петербурге. Брат мой служил в Гидрографическом департаменте. Он поместился в Галкиной улице, в доме Коробочнева с Воином Андреевичем Римским-Корсаковым, бывшим впоследствии директором Морского кадетского корпуса. Конечно, я был восторженно увлечён всем, что видел. Начал приводить в порядок мои эскизы для альбома. Познакомился в Петербурге с молодыми художниками в Академии и благодаря барону Петру Карловичу Клодту взял 28-ми дневный отпуск, даже стал ходить в рисовальные классы Академии. Но кипела жизнь во мне, и я работал так мало, пополняя недостатки движения бойкими впечатлениями виденного, которые сбывал тому же Кузину по 10 рублей. 
Тут я впервые познакомился с Айвазовским, который уже гремел славой великого таланта. В его квартире-мастерской я увидел в первый раз такой блеск красок на холсте, что даже позабыл Тёрнера. Синие, жёлтые, белые, серые и красные картины просто меня слепили. Я увлёкся ими до гадости, стал подражать и увидел, что это дело на руку лёгкое и скорое, тем более, что сам художник сказал мне: «Пишите всё сразу. Я так пишу, ибо свежее этого ничего нельзя воспроизвести». 
Взяв эту истину за основу, я малевал бойко, нераскаянно думая, что делаю хорошо. Так что в неделю отпускал пять и шесть развратнейших картин, которые всем нравились, и я часто слышал: «Да, знаете, это чуть-чуть не Айвазовский». В это время точно из Гайвазовского он сделался в Айвазовского, ежели не верите, то посмотрите в галерее П.М. Третьякова в Москве картины с этакою подписью. Ореол славы его был громадный. Государь Николай Павлович спрашивал у своих царедворцев: «У тебя есть картины Айвазовского? Нет? Ну, так приобрети!». А потому заказы как царские, так и частные сыпались ему из рога изобилия, а он, в свою очередь, писал без устали, так что «Ералаш» Неваховича изобразил Айвазовского сидящим на паровозе, а справа и слева на столбах стояли уже оконченные картины. В театре модный художник в первом ряду кресел стоял, гордо закинув гриву на затылок. Все его искали и шептались тихо вокруг: «Это гений Айвазовский!». Конечно, в этом чаду не до науки человеку талантливому. 
Так он и пишет до сих пор — быстро и бойко. Все газеты писали позднее, что он в виду академических учеников сработал картину два с половиной аршина длиной и в полтора шириной в три часа времени, и все дивились быстроте! Но отчего же не сказать тут же, что в «Фоли Бержер»(15) я видел однажды, что господин какой-то писал картину, правда, вполовину меньше, в десять минут — часы в руках. Ведь в быстроте последний, право, ещё успешнее нашего гения! Не отрицаю, что я тогда смотрел на Айвазовского теми же глазами, как и все его поклонники, ибо не было никого у нас в это время из современных пейзажистов, которые блистали бы такою фугою красок, как он. Почтенный и умный мой профессор, впоследствии, М.Н. Воробьёв, конечно, был художник серьёзный, но старой школы, хороший рисовальщик, но по краскам вялый и грязноватый. Был, правда, гениальный Щедрин, но он писал так мало, что его тогда и не ценили. 
Итак, не было для меня другого кумира, как Иван Константинович. Он был со мною ласков, приветлив, даже раз до ушей моих долетели слова его к какому-то посетителю на вопрос, кто я такой: «А, это преталантливый молодой офицер», что меня очень ободрило, ибо слова такого художника были для меня многозначущи. После другое выяснилось и я узнал, к сожалению, что это за армянская натура. Впрочем, когда я стал сам художником, то посмотрел строго на него и на себя и вывел такое заключение, что близкого у нас ни в живописи, ни в воззрении на художество ничего нет. Итак, в это время Айвазовский возжёг во мне огонь, хотя неважный, но способствовавший валять картины дюжинами и сбывать их всюду за гроши.
1853 
Натурный класс в Академии я посещал только вечером. От пейзажистов в наше время не требовалось знания фигуры, и в дневной мы не ходили. Ходил слушать лекции конференц-секретаря Григоровича об изящном искусстве, но он читал их очень не толково, так что по этой части я ничего не приобрёл. Но настало время весеннее, надо было идти на конкурс, то есть на жизнь или на смерть, на Первую золотую медаль, чтобы быть пенсионером Академии. 
Куда ехать, где искать впечатления? Бывал я на Иматре в Финляндии зимой, меня она очень пленила. Вот я туда и отправился, прожил три недели на озере Сайме, из которого берёт начало река Вокша. Написал несколько этюдов, опустился к порогу Иматры. Но всё это было так трудно, что я упал духом. Перебирая себя по всем костям, я всё-таки додумался до того, что мой элемент — корабли и море, а пейзаж дело второстепенное, почему порешил ехать в Ревель. Попал в разгар холеры, которую я очень не любил. С неделю не знал, куда сесть. Наконец, случился шторм, выбросило транспорт «Свирь» к Екатериненталю, и сюжет был найден. 
Сделав рисунки и этюды, я приехал в Петербург, хотя тоже холерный, но на людях и смерть красна, а потому уже не беспокоился, принялся работать с жаром и пылом. «Буря» моя была уже скоро готова. По системе Айвазовского написал сразу, отчего через год резко почернела, потом написал ещё «Утро в Ревеле» с военным кораблём на рейде и видом города в фоне картины. Пришёл ко мне ревельский магистр барон Мейндорф, генерал-адъютант. Его привёл Пётр Карлович Клодт. Увидев картину, очень был ею доволен, бурю забраковал и купил красивый, по его выражению, восход солнца. 
Обе эти картины с этюдами я выставил на экзамене. За какую из них меня наградили, до сих пор не знаю, и, к величайшей радости, в том же трактире «Золотой якорь» узнал от вахтёра Евреинова, что я пенсионер!(25) Надо было видеть эту молодёжь в момент ожидания! Кто плакал от злости, что провалился, кто плакал от радости, кто недоумевал потому, что вести были неполные, был ещё второй обход профессоров, но в конце концов всё улеглось. Почему-то здесь попал приказчик с Кронштадтской пристани, с парохода «Виктория», начал он ко мне приставать, чтоб я сделал его портрет, и всё орал «Виктория» и «Виктория», ставя бутылки шампанского одну за другой. На другой день я узнал, что получили Первые золотые медали следующие мои товарищи: живопись историческая — Бронников, Вениг, Кабанов; пейзаж — Боголюбов, Давыдов; баталический жанр — Максутов. 
Итак, я художник 
Итак, я, наконец, художник признанный, окончив второе воспитание своё. Поблагодарив всех профессоров, делавших мне эту важную услугу, надо было думать об отставке. Но как это сделать, в воздухе носились вести о войне с турками. Кн. Меншиков давно уехал туда. Пошёл я в инспекторский департамент. Оттуда проводили подобру-поздорову, хотя с руганью, назвав подлым сыном отечества. Оно и точно, для офицера удаляться от войны дело нечестное, а потому пошёл я к В. Кн. Марии Николаевне, нашему президенту, заявить, что де готов так и так, в некотором роде, как капитан Копейкин, проливать кровь за отечество. Но Её Высочество, выслушав шустрые фразы, сказала: «Всё это очень хорошо, но когда будет время, то в общем докладе я вас всё-таки помещу, это решит сам Государь». 
Одумавшись от своего счастья, я присел за работу и написал «Вид Петербурга с Невы на Зимний дворец». Пришёл ко мне киевский губернатор Юзефович и купил её. Я написал другую. Мастерскую посетила В. Кн. Мария Николаевна и велела послать картину к ней во дворец. Через три дня получаю руки её письмо: «Капитан Боголюбов! Государю очень понравилась картина, он её берёт, но приказывает Вам переменить флаг на стоящем впереди корабле, ибо Вы сделали французский! Это не по времени. Мария». 
Конечно, я сперва обрадовался, а потом страшно струсил. Но, слава Богу, дело обошлось без последствий. Ещё прежде получения пенсионерского звания в компании с приятелем моим А. Шарлеманем для купца Проньки Пономарёва мы написали две картины берегов Невы против Зимнего дворца. Когда Пронька пропил всё, то оба эти произведения купил барон Штиглиц и почему-то поместил в царские комнаты Балтийской железной дороги, где они и теперь стоят чёрные, как сапоги. 
Но вдруг грянула Крымско-Турецкая война. В один миг весь Петербург зашевелился, смотры сменялись смотрами Гвардейского корпуса и других войск. Государь везде произносил слова призыва к жаркому бою. Вскоре узнали, что армия под командой кн. Меньшикова отступила к Севастополю, но радостная весть Синопского боя и полного поражения турецкого флота адмиралом Нахимовым разлилась в жилах всех русских людей. Петров-певец с азартом пел везде экспромт нашего товарища по флоту А.П. Опочинина: 
Вот в воинственном азарте 
Воевода Пальмерстон 
Попирает Русь на карте 
Указательным перстом — и прочее(26). 
Ставилась на сцене пьеса «Синопский бой». Ко мне обратилась дирекция, чтоб я сделал эскизы боя. Я отрыл из «Путешествия Чихачёва» вид Синопа, снятый художником Дороговым, наставил кораблей, напускал много дыму. Но на сцене вышла мерзость хуже моей, ибо корабли чёрт знает как написал декоратор Вельц. Но всё-таки это очень мне помогло. Государь Николай Павлович, когда ему сказали, что эскиз делал я, приказал графу Клейнмихелю, чтоб он заказал мне сделать рисунки боя и ещё других последовавших почти одновременно морских боевых эпизодов. А именно: Синопское сражение, две бомбардировки крепости Исакчи нашей канонерской лодкой, взятие турецкого парохода «Перваз-Бахри» нашим военным пароходом «Владимир» (командиром был В.И. Бутаков под флагом контр-адмирала Корнилова), ночной и дневной бой фрегата «Флора» с тремя турецкими линейными кораблями у берегов Пицунды и, наконец, сражение парохода «Колхида» (командир капитан-лейтенант Кузминский) у абхазского берега при укреплении св. Николая. 
Через десять дней элегантный альбом был готов, и я повёз его лично гр. Клейнмихелю. Жил он в том же министерском доме Юсуповского рода на Фонтанке, в котором много лет спустя я бывал запросто у почтенного нашего адмирала, министра путей сообщения, Константина Николаевича Посьета. Но тогда, откровенно скажу, я шёл туда со страхом и трепетом. Предстать перед таким вельможею, каким был граф во времена Николая I, для молодого лейтенанта было страшнее, чем говорить с высочайшими особами. 
Ввели меня в громадный зал зелено-палевого цвета. Потолок и мебель были в стиле ампир. Почти в шеренгу стояли тут разные люди, военные и статские. Больше всех было путейцев, многие с портфелями. Все тихо шептались друг с другом, некоторые имели вид важный, другие походили на угнетённую невинность, в числе коих примостился и я. Через четверть часа прибежал какой-то господин в адмиральском фраке, покрытый звёздами, всё на нём звенело. При обеге он произносил направо и налево: «Так! Так!» — и скрылся. В зале сделалась устрашающая тишина. Вскоре послышался чей-то звонкий голос и бойко вошёл В. Кн. Константин Николаевич, юный генерал-адмирал. Все согнулись моментально в букву глаголь, и когда приподнялись, то видение исчезло и робкий шёпот снова полился. Но вдруг тот же генерал-чиновник с звенящими звёздами снова выбежал, держа в руках лист, и хрипя закричал: «Лейтенант Боголюбов!». Я пошатнулся, душа ушла в пятки, и подался вперёд. «Ступайте скорее!» 
И вот, пройдя ещё зал, я вошёл в кабинет страшного временщика. Его Высочество знал меня, подал ласково руку, а графу я низко поклонился. «Ну, покажите, что вы сделали». Я раскрыл папку. После осмотра Великий Князь первый выразил удовольствие, за ним и граф сказал: «Хорошо, хорошо. Литографировать вы умеете?». — «Никак нет-с, ваше сиятельство», — ответил я. «Ну, так ежели Государь одобрит рисунки, то я велю это сделать специалисту, а вы всё-таки последите за работой». В этот момент вошёл лакей с чаем и шоколадом на подносе. Видя, что это не про мою честь, я счёл долгом откланяться. Великий Князь снова подал руку, сказал: «Хорошо, любезный», а граф: «Подождите меня в зале». 
Я встал опять в толпу понуренных козлищ, но имея вид уже бодрый, хотя полузаконченный. Но вот обе половины двери отворились моментально курьерами. В глубине слышался резкий говор, наконец, показался его сиятельство, около которого в виде поддужного подскакивал тот же звездоносец с листом бумаги. Граф обходил всех, говорил отрывисто и немного, двух-трёх отослал в кабинет, дойдя до меня, сказал: «Встаньте на конец», я перешёл, и когда дошёл, то, поглядев в сторону, как бы задумавшись, вымолвил: «Ступайте, я за вами пришлю». 
И точно, прислал через неделю. Принял не сурово, сказал, чтоб я ходил следить за изданием литографическим, объявил монаршую благодарность, а главное, что Государю императору благо было дано повелеть эскизы в картинах исполнить для Военной дворцовой галереи, для чего рекомендовал отправиться к министру Двора с письмом, которое подал в готовом виде. Поблагодарив его с непритворною радостью, я вышел и весёлыми ногами побежал домой, рассуждая и говоря почти вслух, что дуракам счастье бывает, ибо такой работы я никогда не ожидал! В ней, впоследствии, осуществилась вся моя будущность, и пусть кто хочет ругает гр. Клейнмихеля, но для меня он стал благодетелем! Вскоре добрейший Владимир Фёдорович Адлерберг выдал мне бумагу и тем укрепил за мной царский заказ. 
Я говорил прежде о знакомстве моём с художником М.И. Железновым, сопутствовавшим К.П. Брюллову на остров Мадеру. Благодаря ему я познакомился с его почтенным отцом Иваном Григорьевичем, жившим тогда в собственном доме в Измайловском полку широко и гостеприимно. Семейство у него было обширное, и хотя он был женат на второй жене, но это была такая умная и прекрасная мачеха, что товарищ мой Мишка Железнов говорил: «Ежели бы встала из гроба настоящая мать, так, право, я бы пожалел, что уходит мачеха!». В доме Ивана Григорьевича всё велось патриархально. За огромным столом во главе сидели люди солидные, товарищи хозяина, сенаторы и генералы, а хвост занимала молодёжь, весёлая и резвая. Мишка в это время вернулся с Мадеры. Карл Павлович поехал в Рим и скоро там скончался на руках некоего адвоката Титони. Я не знал в жизни другого фанатика, столь тупого и ограниченного, как мой товарищ к своему патрону, у которого всё равно ничему не выучился, а потому, вероятно, из раскаяния курил ему фимиам везде, где мог, а когда ему возражали, что и в гении могут быть недостатки, то он злобно ссорился и долго носил месть к тому, кто только подумал не чтить память великого русского мастера. 
Отец, видя, что он не из бойких по таланту людей, рад был, что и этим он занят, оставляя его витийствовать. Из художников, товарищей Мишки, дом его отца посещал я, кн. Максутов и Чернышёв. Жили мы дружно, плясали и катались с горы зимой. А Екатерина Ивановна Железнова умела вести свою семью и дом самым почтенным образом. 
Года два тому назад в среде художников нашего кружка возникли «четверги», или четверговые сходки, основатель которых был весьма образованный человек Ф.Ф. Львов (родной брат автора «Боже, царя храни»), бывший гвардейский конно-пионер, впоследствии конференц-секретарь Академии художеств. У всех Львовых натура была художественная. Наш — любил рисовать и, хоть состоял в любителях этого дела, но пейзажи работал очень хорошо и ловко акварелью, тушью и сепией. Первые вечера состоялись у художников братьев Шарлеманей (баталиста и архитектора). А потом стали мы все поочерёдно ходить гурьбой друг к другу, сперва рисовали, а потом ужинали по средствам каждого хозяина. Лучшая еда и попойки бывали у Львова в Коровинской и у кн. Максутова. 
Старики Максутовы были люди весьма почтенные, старого солидного закала александровского времени. Как Железнов, наш кн. Максутов был у них единственное детище, воспитался сперва в юнкерской школе, вышел в Измайловский полк. Но, любя художество, поступил, оставя службу, в ученики профессора Виллевальде по батальной живописи. Это был человек добрый, радушный, но всю жизнь оставался маменькиным сынком, и не будучи бойкого таланта, хотя и был пенсионером со мной одного выпуска, но не выдержал срока, вернулся из-за границы спустя полтора года и скоро женился на м-ль Железновой, самой достойной барыне, которую я знал. 
«Четверги» эти прочно привились в среде художников, и когда я вернулся из-за границы, то нашёл «пятницы», составленные из тех же учредителей во главе с Львовым и Е.И. Мюссаром, неизменным другом художников. Работы наши, конечно, были несерьёзны, но всё-таки развивали в бойкости рисунка, хотя часто и не натурного, составляя поддержку существований, которою заведовал А.П. Беггров, как обыватель всякого гожего и негожего произведения искусства. Деятельное участие принимал также известный художник-лошадятник — как его звали — Николай Егорович Сверчков, вечно милый, острый рассказчик анекдотов, душа общества. Тут же был учитель рисования Ульянов, архитектор А.В. Петцольд, В.К. Макаров, хотя молодой тогда, но родившийся в парике. Приходили просто весёлые люди, как инженер-путеец Молас, музыкант-импровизатор и певец, хотя с пропитым голосом. Тоже остряк большой руки, говоривший, что ежели он пьёт, то потому, что страдает жаждой. 
Как только вышли литографии моих морских сражений, в мою мастерскую пришёл гр. Кушелев-Безбородко. Из любви ли к искусству или чтобы показаться меценатом, он просил меня написать Синопский бой в большую довольно величину, обусловив известным сроком. Конечно, я картину исполнил через три дня. Граф давал блестящий бал, выставил при эффектном освещении мою работу, около которой просил меня присутствовать, и когда Цесаревич Александр Николаевич взошёл с лестницы, то первым впечатлением был мой труд. Граф меня ему представил, он милостиво со мной поговорил и с тех пор всю жизнь свою, будучи императором, всегда был ко мне до крайности добр, внимателен и милостив, почему память его лично для меня останется священной! Тут я сошёлся с сыновьями графа Григорием и Николаем Александровичами. Оба были воспитаны в традициях отцовской любви к художеству. Живя окружёнными с детства редкими картинами и художественной утварью, сделались вскоре широкими меценатами, тратя щедро унаследованные от своего родителя деньги. Впоследствии, живя в Париже, я узнал их обоих ещё короче, а потому вовремя скажу несколько слов о моих отношениях с ними. 
Но судьба моего выхода в отставку и отправки нас за границу всё ещё была в тумане. Наведывались мы везде, но положительного решения не было. Канцелярия Академии, конечно, в наше время была образец сжатости и простоты, помещалась вся в двух комнатах, где теперь музей древностей, да ещё в каморке, составлявшей архив, тогда как теперь она занимает чуть ли не одну десятую всего громадного здания. Теперь там есть и правители, и помощники, и всякие другие чиновники, но у нас она представлялась конференц-секретарём и двумя братьями Образцовыми да тремя писцами. 
Братья Образцовы, конечно, были дельцы нашего времени, взяточники, но скромно и без треску, как во времена исеевские, довольствуясь десятью, а иногда пятью-тремя рублями. Конечно, бывали дела и семидесятипятицелковые, и даже я знаю дело сотенное. Вот оно. У дяди моего А.А. Радищева, когда он был губернатором в Каменец-Подольске, был почтенный знакомый помещик Иржицкий. Он имел сына, белого и длинного, как спаржа, игравшего на скрипке. Да кроме этого вообразившего, что он и художник. Вторая способность была почти незначащая, но послужила ему в весьма трудном в наше время деле получить паспорт на выезд за границу для изучения искусства. Образцов-старший за вышеупомянутый гонорар достал чужой рисунок в натурном классе, написал молодцу прошение, приложил все нужные документы, как свидетельство доктора и прочее, и Иржицкий выехал за границу на свой счёт ещё прежде нас, и мы встретились с ним уже в Неаполе, о чём скажу в своё время, ибо жизнь этого человека была очень странная. Чиновники сообща воровали на дровах, свечах и других мелочах, но ведь это было везде и, следовательно, даже не обличение, а только рассказ в духе времени, весьма наивный. Вице-президент гр. Фёдор Петрович Толстой, как я уже сказал, был человек весьма почтенный и образованный. Я знал его уже семидесятилетним старцем, он всё ещё работал кое-что. Последними его трудами были «Морфей» и «Нимфа», что стоит теперь в Петергофском саду в колоннаде фонтана из сердобского камня. Он усердно писал свои мемуары, и я, как теперь, вижу его с зелёным зонтиком на лбу, погружённого в этот труд, который до сих по ещё не выглянул на свет Божий, что вероятно, ожидает и мой настоящий.
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На третье утро доехали до реки жёлтой и косматой, которая прыгала в горных ущельях. Это был Тибр. Погода стояла тёплая, всё было кругом красиво, роскошно, и я горел нетерпеньем увидеть вечный город. Но вот после скудного завтрака, состоящего из колбасы и яичницы с салатом, мы снова уселись в рыдван. На полдороге я не вытерпел и попросил каретника позволить мне сесть на крышу дилижанса. Наконец, въехали мы в нескончаемые заборы или каменные стены и вырвались на простор, где вдруг показался Понте Молло. Тибр вился широкой жёлтой лентой, а позади кипарисовых рощ виднелся купол Петра и синелась Монте Мария, а за ней голубовато-розовая цепь гор. «Это Рим! — заорал я. — Roma!!!» И, наконец, мы въехали в Вечный город через Порте дель Пополо, остановились в Альберго дона Мишели. 
Давно, кажется, в детстве, был я в зверинце и прочитал на клетке: «Россомаха». Зверёк этот сновал во все стороны — и в бока, и вверх, и вниз без всякой системы, и с тех пор, когда я вижу людей-хлопотунов, то сейчас говорю «россомаха». Но, приехав в Рим, это название честно приложил к себе и начал сновать, во все концы, тоже без всякой системы, не зная улиц, и, наконец, только вспомнил, что адреса всех художников в кафе Греко, куда и отправился. 
Было уже около пяти часов, и вот я очутился в дымном кабаке, довольно глубоком, где по стенам силуэтами рисовались посетители, коих было легион. Шум, гам, трескотня посуды, свист гостей, зовущих камер-лакеев, и отклик их: «Eco, signore»<«Да, синьор» (итал.).>, хохот. А в глубине чучорская музыка с гнусливым пением «чучи». Всё это меня ошеломило. Гляжу направо, налево — ни одной рожи знакомой, начинал уже жалеть, как вдруг слышу в глубине хохот и чисто православную матерщину. Ну, думаю, спасён! 
Я смело подхожу к столу, около которого сидит человек пять молодых людей, натравливающих пуделя на хозяйского кота. Первым узнал меня Орест Тимошевский, по прозванию «Тимоха». Мы обнялись, он был уже выпивши и как следует, начались представления. Тут сидели гравёр Пищалкин, аматер-художник Брандт, дьячок Долотский. Конечно, стали пить. Расспросам не было конца, где тот, где этот — здесь, а кто в Неаполе и прочее. Приведя мысли немного в порядок, спрашиваю: «А где бы поесть, господа?». — «Какая тут еда, подожди до 7 часов, пойдём все тогда в тратторию, а теперь пей и рассказывай». Надо было быть вежливым, и я, точно, начал пить. Спросил себе сыру, кусок хлеба и таким образом продержался до 7 часов, и тогда кто пошёл к Лепре, а кто в тратторию «дель Белль Арте». Меня отвели в последнюю, за что я был сильно обруган Тимошевским, ибо он был завсегдатай у Лепре. Тут я встретил Евграфа Сорокина, Железнова, кн. Максутова, И.К. Макарова, Лагорио, Забеллу юного, Чернышёва. Вскоре пришли Кабанов, Давыдов. «Где Бронников?» — спрашиваю, — говорят: «Едет». — «А Вениг?» — «Эта немецкая свинья к Овербеку прилепилась, и мы его не видим». 
На другой день из Альберго я перебрался к кн. Максутову на Виа Систина — это было почти рядом с Монте Пинчио, неподалёку от Тринита де Монте. Как и прежде, князь мой ничего не делал, аккуратно ходил к обеду и к ужину с товарищами в тратторию, а до этого зайдёт, бывало, к товарищам, к Мишке Железнову, и тут-то начинаются вечные споры про искусство, где, конечно, К.П. Брюллов был всегда ореолом русского художества. Во всё своё пребывание в Риме Мишка писал «Ангела молитвы» в подражание известному ангелу Брюллова, так что получил название «художника по ангельской части». Он был хотя жалкою, но какою-то душою общества. Во время моего приезда в Рим слыл за знатока искусства, читал и даже писал всё опять более про Брюллова, собирал его этюды, дружил с Титони, у которого жил и умер Карл Павлович. И так как мы все тогда никакого Бога по живописи в России не признавали, то, пожалуй, и верили ему. Но после дело стало иное, мы окрепли, стали глядеть своими глазами и теории Мишки сделались смешными и односторонними. 
Но довольно о нём, пойдём далее. О Железнове ещё речь будет, ибо он, по своей бесхарактерности и бездарности, часто нас беспокоил. Дельнее всех нас по искусству и, пожалуй, по рисунку был Евграф Сорокин. Это всегда был хороший товарищ и прекрасный человек, хотя недостаток образования до старости оставил на нём отпечаток сырого человека. Сорокин был прекрасным рисовальщиком и преподавателем, писал мудро образа, но по части картин был человек без эстетического чувства и без идеи, а когда исполнит её, так выходило плохо — передумано и даже бестолково. Сорокин был нашим коноводом. Ему верили, его слушали, замечания его всегда были правдивы и метки. 
Через месяца три приехал сюда мой добрый друг и приятель до конца моих дней Фёдор Андреевич Бронников. Это тоже был даровитый молодой человек, хотя сырой, как Сорокин. Но сейчас занялся своей культурой, много читал, всегда ревностно работал с натуры, а потому все картины его носят отпечаток знания исторического и археологического. Проживал здесь в это время также Пимен Никитич Орлов. Картины писал колоритно, но всегда одного пошиба. Проживал также в беспечности и доброте Иванов, под названием «голубой». Сей субъект был завезён сюда пьющей братией Чернецовыми, теми самыми, которые верстами писали Волгу, писали Палестину, Рим, — словом, много писали, но в конце концов сгибли, как тля, ничего не внеся в искусство, кроме подражания своему профессору М.Н. Воробьёву. А «голубым» Иванов прозван потому, что варвары-братья бросили его в Риме и прикрыли наготу голубой шинелью. Взяли они Иванова где-то мальчиком на Волге, держали как слугу, заставляли рисовать и, видя, что он не совсем без способности, везде его с собой возили и дотащили до Италии. 
Проживал здесь в это время и знаменитый Александр Андреевич Иванов, и когда я приехал, то писание его картины было лето девятнадцатое. Он держал себя от нас далеко и строго. Дружил с старовером Солдатёнковым, когда сей заезжал в Рим, и Гоголем, с которым у «Фальконе»<Ресторанчик, называемый по фамилии хозяина.> обедали по три порции фитуч, то есть волосяной пасты макаронной. Проживал при нём его родной брат, таинственный архитектор Сергей Иванов. Работ его тоже никто не видел, верили в долг и говорили: «У, какой талант! Термы Каракаллы воскрешает — лучше римских древних изобразил!». 
При начале я назвал гравёра Пищалкина. Это был господин точно с пискливым голосом, работал тоже таинственно, слыл за даровитого, превосходно рисовал под гравюру карандашом и делал прекрасные портреты, но по гравюре лет десять всё не оканчивал ничего. Он был умён, ехиден и придирчив, часто его травили и смеялись над ним. Проживал здесь также Штельб — архитектор, ученик профессора Тона, пьяница, но очень талантливый. Его скоро выслали за буйство, и он поступил из пенсионеров к своему патрону Константину Тону, которому сделал рисунки всех зал и их орнаментацию в Московском Большом дворце. 
Тут же находился и художник Раев. Этот жил подаянием Солдатёнкова, был туп и бездарен, писал какого-то святого, что церковные стены расписывал, а так как этих господ было много, то изображал тех с ангелами, трущими краску, или в одиночку, но картин не оканчивал, так что его покровитель их имеет у себя в зачатии. Известен был Раев вот почему. Когда приехала в Рим президент нашей Академии В. Кн. Мария Николаевна, то бывший попечитель кн. Волконский потребовал, чтобы все обрили бороды, ибо время было Николаевское. Что делать? Надо было уступить. Некоторые сказались, больными, но представление назначили. Сбрил бороду и Раев. Представьте, обошлось благополучно. Великая Княгиня всегда была добра и отзывчива к нуждам художников, всех подарила ласковым словом и скоро уехала. С радости, конечно, началось пьянство, и Раев придумал похороны своей бороды. Собралась публика наша в кафе «Греко», и порешили хоронить бороду на Монте Мария посреди стоящих там шести кипарисов. И вот забрали вина, лёгкую закуску и отправились. Вырыли посреди ямку, опустили бороду, зарыли и потом под лихую песню утаптывали землю вприсядку, после чего хозяин вынул из кармана кисть и банку с белилами и написал на каждом стволе кипарисном: «Бо-ро-да Ра-е-ва». 
Рядом с Тимошевским жил художник Костя Григорович, весьма добрый малый, но бездарный, сын конференц-секретаря Григоровича, который его и вытащил. Но он скоро умер в чахотке, а потому мир его праху и памяти. Орест Тимошевский был великий кутила-мученик, художник даровитый, но невежественный и развратный донельзя. Студия его была рядом с Григоровичем, и в ней была всегда такая возня и шум, что бедняк не знал, что делать. Тимоха, как его звали в простоте, был музыкант — играл на гитаре, цитре и балалайке в совершенстве. Пел, плясал, был вида весёлого, стройный блондин и почти всегда пьяный. Вздумал он писать «Ганимеда». Надо было подвесить натурщика. Устроили с потолка мастерской петли и водрузили туда молодца. Но по русскому гостеприимству оба сперва выпили и закусили и стали работать. Прежде заснул натурщик, а потом и мастер. Вдруг Григорович слышит вопль и стон, вбегает в студию, а Тимошевский во все горло орёт и хохочет. Сбежались ещё художники, высвободили из петли бедного Алессандро. А тот, подобрав свою одежду, выбежал на двор голый, перепугавшись, чтоб Тимоха снова не угораздил его в путы. Тем «Ганимед» и закончился. 
Об этом товарище придётся говорить далее, а теперь скажу несколько слов о знаменитом в то время Фёдоре Антоновиче Моллере. Это был прекрасный, скромный и душевный человек, весьма образованный и в высшей степени христианин, широко делавший добро ближнему, по своим скромным средствам. Он писал тогда картину «Апостол Пётр проповедует на острове Патмосе». Картина эта стоит в Академии, она бездарна, а главное, что, бросив милый натуральный жанр, как «Первый поцелуй» или «Обручальное кольцо», Моллер увлёкся Овербеком, этим иезуитом живописи, первоклассным вором всего рафаэлевского и даже дорафаэлевского времени. Конечно, он не был без таланта, но, видя, что самобытности достичь не может, пустился, как хитрый немец, поддерживаемый папизмом, в святые сюжеты, мистические толкования которых скоро поставили его в ряды гениев искусства в Германии. Дура-Россия, в виде Орлова-Давыдова, барона Ферзена, тоже попадалась на эту удочку, но теперь всё это хлам и вздор и ученик его, профессор Вениг, разве потому, что глуп от рождения, не сознаёт, что Овербек был жонглёр весьма ловкий своего времени. Но Ф.А. Моллер, когда говорил о святости складок рафаэлевских, не говоря уже о фигурах, то верил с убеждением этой ерунде. Я вступил тогда только на путь художника, а потому не возражал, но в душе всё это мне было противно и казалось напускным. А почему? Потому что в реальном труде сил у этих господ не было, да и думы своей тоже. 
Проживал здесь акварелист, академик архитектуры Андрей Лавеццари. Это был добрый и подчас весёлый малый. Ещё тогда он привёз из Парижа в Рим натурщицу-цыганку Мадлен, с которой жил до конца жизни, будучи женатым одно время на дочери карнавального кучера, очень красивой итальянке и умной. К сожалению, она скоро умерла, и кривое колесо писало до конца жизни с цыганами при лёгком сперва, а потом и постоянном запое. 
Приехал сюда и Иван Козьмич Макаров, и тогда уже лысый, слащавый гомеопат, но всегда прекрасный и добрый товарищ. Из художников молодых он выступал вперёд сильно, ловко писал детские портреты и даже дамские. У него мы частенько собирались, но и тут Мишка Железнов отравлял всё своим Брюлловым. Тут же завсегдатаями были Чернышёв, Сорокин, Бронников, я, Лагорио, кн. Максутов и другие. Время проводили более за чаем без крепких напитков. 
Алексей Филиппович Чернышёв тогда уже начал впадать в мрачное настроение. Это был Милый, честный малый, за что его захвалили и считали талантливым в Академии. Ума у него не было, но благодушия пропасть. Чертил он бойко, вроде Штернберга, который был его идеалом, делал акварельки с тушью, но картин его умных и сильных не было до самого его сумасшествия. 
Как пейзажист меж нами считался Лагорио самым даровитым, хотя всегда был он близоруким и писал этюды в бинокль. У него уже тогда образовался какой-то пошиб в письме змейками, который он сохранил до конца жизни. Краски его были приятны, но редко естественны. Смесь розового с зеленью он унаследовал от Айвазовского, и эта болячка его пекла постоянно. Здесь он написал много хороших этюдов, они в галерее П.М. Третьякова, а у Солдатёнкова находится его прекрасная картина — около порто Д' Анцио пиниевый лес. Потом его заела женитьба, он ударился на Кавказ, где хотел заместить Горшильда, и, вернувшись в Петербург, стал писать всё плоше и плоше ради скорого заработка. Нрава он был весёлого — острил, шутил, пел, плясал, словом, был в Риме душой общества вместе с Карриком, высоким красавцем, бездарным художником, потом фотографом, но всегда добрым товарищем и шутом. Бродил по Риму таинственно и дико Кабанов. Этот парень, не бесталанный, к сожалению, пил горькую вместе с пейзажистом Иваном Давыдовым, который скоро погиб в чахотке и умер на руках доброго Моллера. Но Кабан Кабаныч Кабанов, как его звали, уже сгорел от вина в отечестве. С нами он пить не любил, но удалялся в Трастевере или к римским извозчикам-ломовикам в пределы храма Весты и там, в кабаках, пропивал последнюю копейку, а когда отрезвлялся от запоя, то зелёный и часто избитый являлся к нам и уже ничего не пил недели две. После чего его снова прорывало, и жизнь снова шла в кругу стервы римской. 
Из скульпторов были юный Забелло и с паклевой головой и красными глазами поляк Бродский, совершенная бездарность, но и он как-то кормился подаяниями русских бар, которым всучивал свои мерзейшие мраморы. Проживал здесь тоже архитектор Шурупов. Сей господин лет шесть всё сочинял щит великой России, попивал, толковал и ровно ничего не делал. Дружил он, как и все мы, с Карлом Брандтом. Это был художник-любитель, сын архангельского купца, богатенький, почему и служил нашим банкиром. Этот, бесспорно, был бездарнее всех, что его не огорчало, ибо, за деньги, разные тёмные немцы ему исправляли его картины. Преимущественно он писал только Римскую Кампанью с буйволами и акведуками, за которыми то вставало, то ложилось солнце. Это светило во времена безгрошия приносило мне хорошую ренту, за его изображение я брал пять и десять скуди с приличным угощением. 
Я уже сказал, что поместился у кн. Максутова. Князь был баловень своих родителей и, как единственный сын родителей не без состояния, не занимался серьёзно, но будучи прекрасным товарищем, дружно ходил в нашем стаде и, подобно дурню Мишке, носил типичную широкую шляпу а ля Рембрандт и кутался в плащ испанский, сооружение весьма неудобное. Но без широкополой шляпы и этой хламиды художник не мог считаться полным и даже талантливым. 
Прошло месяца два в осмотре города, галерей Ватикана, церквей знаменитых, и только тогда пришлось подумать о работе. Товарищи меня любили, говорили: «Пиши Тибр, поезжай в Альбано, на озеро Неми». Но как ни сядешь за работу, всё казалось, что я ничего не знаю, да и на натуру-то гляжу, как корова на проходящий поезд — тупо, бессознательно. Походил я к художникам-немцам, пейзажистам, к Швейнфурту, Тотен-Роту, Францу. Но всё это были люди, проникнутые традиционной пуссеновской теорией классического пейзажа, городили виды с десятью планами, рощами, каскадами, а натуры я у них не видел. А то, что повидал нового в Бельгии, Голландии, Дюссельдорфе, сильно меня мучило, и я не знал, с чего начать. 
Раз иду с альбомом около Понте Ротто — вижу, сидит художник. Я подошёл к нему, это был зрелый человек, не старик, ещё красивый, но уже с проседью. Я робко глядел на его работу, и когда он ко мне обернулся, то извинился по-французски. «А вы француз?» — говорит он. «Нет, русский, но ещё не говорящий бойко по-итальянски». — «Кто вы?» — «Пейзажист морской и перспективист». То был Франсуа, известный французский художник. Впоследствии я ему обязан, что познакомился со всеми пенсионерами Академии Вилла Медичи, что разом сделало во мне переворот, и я стал вглядываться, как этот народ, выросший в школе Энгра, Руссо, Коро и прочих новых светил, ещё только что тогда открывших новую эру французского пейзажа, глядит на натуру. 
Вскоре товарищи мои это заметили как в работе, так и в жизни моей. «Ну, смотри, Офицер (такова долго была моя кличка), офранцузишься, и ничего из тебя не будет». Но будучи под влиянием нового веяния, я всё более и более вдавался в простоту линий пейзажа. Писал очень мало, но зато чертил массу рисунков и пером, и карандашом, что установило меня совершенно в перспективе, которую я хотя и знал научно, но к делу прилагал плохо. Первые мои этюды были вялы, бледны. Мне всё хотелось изображать солнце, и только при серой погоде я его улавливал. Бесила также синева неба, когда захочешь удариться в сильный колорит. Согласовать краски я совсем не умел, но прежде, бывало, куда ловко сбивал по айвазовскому рецепту флейцем и небо и дали. 
В это время на моих товарищей и на меня нашла страсть учиться акварели. Проживал здесь тогда известный Корроди. Вот мы сложились по десять скуди за урок и пригласили его к себе и стали по его шаблону его же копировать. Такой скуки, чистоты, зализанности я никогда не испытывал! Точно, его пейзажи были верх отчётливости и приятности условной в тонах. С натуры он делал контуры в камеру-лючиду, но правды и пошиба бойкого в них не было, а только «конопатка». Скопировал я его «Сорренто» и приношу к французам. «Да, — говорят, — это тупица Корроди, художник для англичан и дурней заезжих. Да разве это художество, разве это работа! Ну взгляните — вот Изабе, Годен, вот Лама, вот Тойон, ведь это огонь, а Корроди ваш — лизун!» Вечером у Макарова была сходка, я навёл разговор на Корроди и говорю, что-де это сухарь. И вот на меня посыпалась ругань. «Да ты что о себе воображаешь! — кричит разъярённый Мишка Железнов. — Даже Карл Павлович его признавал лучшим акварелистом, он тоже с ним учился, а ты, прохвост, что сделал?» — «Я, конечно, ничего пока, но по этой дороге тупости не пойду». — «Офицеришка ты этакий, горло широкое, пропадёшь, как тля!» Да и от всех мне попало за Корроди. Один Евграф Сорокин сказал: «Да пусть его идёт своей башкой, сломит её, сам виноват будет, а как что-нибудь сделает хорошее, так увидим». 
И стал я делать гризали, то есть туши с красным обводом контуров пером. Это я выглядел в музее Палаццо Барберини у старых мастеров. Выходило гармонично и свежо. Французы меня ободряли. «Так переходите к масляной краске, — сказал мне художник Буржуен, — и на полотне». Это меня познакомило с серым подмалёвком и очень облегчило взгляд на натуру. 
Приехал тогда в Рим Орас Верне, меня ему представили. «Когда будете в Париже, приходите ко мне, всегда буду рад вас видеть, я люблю Россию и вашего царя!» — сказал мне дитя и баловень художества тех дней. А после что вышло? В 1860-х годах, когда мир стал признавать только живопись с натуры и простоту идеи труда, полетели к чёрту под гору О. Верне, Поль Деларош, Ари Шеффер и прочие сладкие и красивые мастера 1830-х годов с пуссеновскими пейзажами ходульными, без идеи и натуры. Таков стал смысл нынешнего труда и воззрения на художество. Все мыслители-художники, вроде Каульбаха, Корнелиуса, Шпора, Ретеля, Пилотти и других, хороши разве для тупых бюргеров Германии, как были Верне и Деларош для Франции, а для России — Бруни, Брюллов, Басин, Шебуев и прочие. Всё это была традиция воровства с мастеров итальянской древней эпохи. И только с появлением Жерико, Энгра, Прудона, Делакруа и других явилась новая эра сортировки нашего брата по истинному мерилу, и французская школа сделалась торжеством современного искусства. 
Так шло наше время до известия о внезапной кончине Государя Николая Павловича. Сидели мы в траттории Белль Арте, и И.К. Макаров принёс эту потрясающую новость. Война уже, кипела в Крыму. Нас всё били. Да, били, хотя товарищи севастопольцы геройски держались в своих окопах. Побежали в церковь посольскую и целую неделю ходили на панихиды. Кн. Григорий Волконский, наш попечитель, привёл нас к присяге, и долго мы бродили по Риму, как ошпаренные, замолкли песни на улицах, где мы, не стесняясь, со свистом и гиканьем певали «Вниз по матушке по Волге» или «Камаринскую». Между нами проживал один субъект, очень серьёзный глухой мозаичист Реймерс, воображавший себя Петром Великим в смысле открытия какой-то мази крепящей, в которую он всаживал свою мозаику. Этот человек по глупости или слабонервности месяца два рыдал везде по Николае Павловиче, так что его прозвали «Николаевский плакучий фонтан», а Тимошевский нарисовал карикатуру: Реймерс стоит в числе статуй фонтана де Треви и одни ослы пьют его слезы. 
Но стало пахнуть весной, надо было думать ехать на этюды к морю, решили ехать в Неаполь, Сорренто, Палермо, Мессину — до Катании и Сиракуз. В мае бывает у художников «герборский» праздник, но мы, русские, от соучастия отказались ввиду траура по царю.
1856 
Весной я снова поехал в Неаполь с некоторыми из товарищей, но на этот раз мы были в обществе Корроди и его семьи. Остановились снова на Санта Лучия. На этот год холера очень сильно здесь свирепствовала, но человек ко всему привыкает. Подле нашего дома был вход в катакомбы Санта Рокка, и каждый день сюда приезжали колесницы разных достоинств, из которых вытаскивали гробы для постановки в норы галереи. Бывало, смотришь, та же самая парадная колесница прибудет раз шесть в сутки, а другие победнее — и по десять. 
В Неаполе мы познакомились со старожилом художником Гоцлофом. Сам он был ничтожество, писал ведуты разные для продажи путешественникам, но был интересен для русских, потому что знал молодым человеком Сильвестра Щедрина и вот что он рассказывал. Щедрин влюбился, хотел жениться, да невеста-католичка не хотела выходить за шизматика<Иноверец (жаргон.)>. Попы его облапили в Сорренто, стали эксплуатировать, и, наконец, душевная борьба расстроила его умственные способности, он впал в меланхолию, принял католичество, сделался почти монахом и вскоре умер. 
Благодаря Гоцлофу я видел во дворце две прекрасные картины Щедрина «Сорренто» и «Амальфи», которые он писал для короля. Что стало с этими славными произведениями, неизвестно, ибо когда «король-бомба» был изгнан, дворец его грабили порядочно. 
В этот год я жил на острове Иския, писал там этюды и даже написал картину, которую продал американцу Митчелу. Он же меня просил написать ему его виллу и портрет яхточки, на которой я жил, как на собственной даче. 
Максутов, видимо, начинал скучать по России. У него были в Питере престарелые родители, а потому в один прекрасный день он бросил всё и поехал домой. 
Здесь со мной в первый раз в жизни случилось сердцебиение, но такое сильное, что я струхнул. Конечно, при этом сейчас является потеря энергии и невыразимая тоска. Я напал на доктора, немца Дигоня, который сказал мне, что здешний воздух раздражителен от серных испарений. «Поезжайте в Киссинген, тем более что вы хотите ехать в Константинополь и Малую Азию для ваших картин, а поездку эту надо совершить в здоровом виде, не с болезнью, какова у вас теперь». 
Делать было нечего, я собрал свой скарб и отбыл в Рим. Хотя и был больной, но дело не обошлось без пьянства и проводов. Товарищи меня любили, но расставаться было необходимо. К тому же Италией я был достаточно насыщен. Природа её, хотя и роскошная, но никогда не была моей любимой. Я чувствовал себя всегда перед ней не способным её изображать, разве в сером тоне, ибо блестящие краски в верной гармонии мне не были тогда доступны. Впоследствии, когда я стал осмысленно смотреть на колорит и его силу, то я понял, что всё дело состоит в гармонии и тонкости красок. А потому жгучие эффекты Айвазовского, жёлтые и красные с форсированным небом, то синим, то зелёным по краям картины, искусственно и безнатурно сделанным только для того, чтоб вызвать свет жёлтого яркого солнца, мне казались совсем пошлыми, ибо в основании их лежит ложь, нравящаяся по жгучести красок, брошенных дерзко без всякого изучения натуры. Отчего же в серых вещах, хотя очень немногих, Айвазовский является здоровым художником? И точно, его картины удивительны! Но там, где он жарит в своих розово-жёлтых степях чумаков и баранов или в Венециях без всякой перспективы и рисунка пускает кривые гондолы, то тут он уже не художник, а торгаш! 
Да кроме того, Рим мне сделался ещё грустнее. Перед самым моим отъездом умер от чахотки Давыдов, за которым добрый Ф.А. Моллер ухаживал, как сердобольная вдова, и похоронил на свой счёт. Сердцебиение моё наводило на меня странную грусть, всё казалось опостылым. Ехать надо было, и я сел на пароход в Чивита-Виккио. Через Ливорно я прибыл в Марсель и на другие сутки был в Париже. 
Не зная Парижа, я отдался вполне на волю извозчика, который почему-то привёз меня на улицу Ришелье, в Отель Альп. Втащив свой скарб в мансарды, я был очень доволен возможностью отдохнуть, ибо сердце моё прыгало, как белка в колесе. Наутро около 10 часов я вышел на улицу и взял путь налево, дошёл до Комеди Франсез. Вижу, что что-то передо мной строится колоссальное. Это был новый Лувр. Прошёл под аркадами направо, увидел сад — это был Тюльерийский. Сел на скамью и считаю пульсации, а передо мной бегали уже дети и ходили солдатики с няньками. Смотрю, поодаль стоит на дорожках почтенный человек, а около него воробьи так и шныряют, садятся на плечи, рвут хлеб из рук без малейшей боязни. Подалее дама довольно пообтасканная занимается тем же делом. Странная забава у этого народа, видно, им делать ровно нечего, подумал я и опять пошёл под аркады. 
Зайдя в табачную, спрашиваю: «А где здесь русское посольство?». — «А очень недалеко, в улице Сант Оноре». Добрёл. Спрашиваю, кто посол? «Граф Киселёв». — «А секретарь?» — «Грот», впоследствии обергофмаршал. — «А... Грот, что был в Брюсселе, где он?» — «Ещё у себя на дому, в канцелярии будет в 2 часа». В Гроте я узнал своего брюссельского знакомого, который был всегда со мной очень мил. Увидав мою смятую рожу, он спросил: «Что с вами?». — «Да вот, сердцебиение одолело». — «Жаль, так ступайте к доктору Андролю, это учёный старик, вот вам моя карточка, да ступайте сегодня же — это его день». Я его поблагодарил и сказал, что зайду дать отчёт о решении моей участи. 
Со страхом и трепетом шёл я к знаменитости тогдашней. Пришёл в приёмную, лакей говорит: «Впуск в 2 часа». — «Позвольте, — говорю ему, — сердцем страдаю, по лестнице ходить трудно». Он сжалился, посадил в передней. Сижу с четверть часа, вдруг дверь отворяется без звонка ключом и входят два человека — один старик, а другой помоложе. «Что вам нужно?» — говорит старик. «Да вот я жду доктора Андроля, зная, что не время, но мне тяжело ходить вверх, и я попросил человека позволить посидеть здесь». — «Так зайдите в зал. Вы кто такой?» Я подал свою карточку и Грота. «А, художник, ступайте сюда. — Ввёл меня в кабинет, за ним вошёл и приятель его, красивый, улыбающийся. — Ну что у вас, рассказывайте». Я объяснил, в чём дело, он велел мне раздеться, ослушал меня кругом, щупал живот и сказал улыбающемуся: «Это желудочный Intermitance». А мне: «Давно ли страдаете?». — «А с полгода». — «Можете ехать в Киссинген?» — «Могу». — «Только не теряйте времени». — «А что прикажете делать?» — «Только не пить и не курить. Потом всё нагонится, а после вы куда едете?» — «В Турцию и Малую Азию и Париж». — «Когда приедете назад, то зайдите». А другой вдогон говорит: «И будете жить в Париже?». — «Да-с, хочу учиться». — «Ну, так ко мне тоже зайдёте непременно». — И, захохотав, подал руку. И точно, впоследствии я был очень хорошо знаком с ним, ибо этот шутник был не кто другой, как знаменитый Рикар. 
Итак, в Париже мне было делать нечего, и я поторопился уехать в Киссинген к доктору Дируфу, которого нашёл под третьей линией справа от источника Рагоцци, где его встречал и во вторую, и в третью мою поездку в Киссинген. А потом, когда он умер, так мне говорили, что по наследству в 1880 году стоял уже сын — Дируф. 
Как и всегда, русских везде много, и потому я нашёл здесь моего петербургского знакомого капитана Н.Д. Селиверстова с теми же длинными характерными усами, статс-секретаря Комовского, девицу Кулябко, барышню поющую, через которую познакомился с знаменитым Россини. В то же время тут проживали Дженни Линд и пианист Тельберг. Нервный трепет и сердцебиение продолжали меня мучить, так что первое время, скучный и усталый, я бродил по всем аллеям сада вокзала, в парке, чувствуя, что мне нужно уединение. 
Конечно, около Россини группировалось много всякого народа, гожего и негожего. Хохлушка мадам Кулябко, как я уже сказывал выше, представила меня маэстро Россини и его супруге, которая эксплуатировала всем, чем могла, досужую публику, как на водах, так и в Париже, в своём помещении на улице Сен Лазар, куда я впоследствии иногда заходил. У неё были альбомы, наполненные рисунками всех артистов и подписями всех именитых людей. Конечно, и я должен был внести свою лепту, нарисовал Киссингенскую мельницу. Девица Кулябко пользовалась фавором как мадам, так и месье и не мало подписала альбомов с коммерческой целью, зато в её альбоме я видел какие-то ноты, писанные самим Россини, и где тоже красовался и мой рисунок. Вообще она была особа добрая, радушная, умная и приветливая, что не осталось незамеченным Комовским, за которого она вскоре и вышла замуж. У Россини пели все и хвалили всех, так что не разберёшь, кто тут талант. Но приятно было ходить вечером под окна виллы Дженни Линд, откуда вылетали точно волшебные звуки и в ночной тиши слушать её с каким-то невольным трепетом и уважением. А потому воспоминание об этом чудном голосе во мне так же живёт, как когда я слушал Виардо-Гарсиа во время моей юности. 
Бывала и музыка в Курзале, где выступали местные таланты, играли мальчик-скрипач лет десяти и девочка одиннадцати на фортепьяно с подспорьем фокусника. Но от таких забав — упаси Боже! 
В числе заезжих сюда приехал и В.А. Кокарев, русский человек, тогда в цвете лет и в силе своего капитала, с своим хлебопёком, квасником и пекарем. Конечно, и тут сейчас, как около Россини, составилась группа славных объедал и всяких припевал, как говорится в сказках. Русская натура любит делать дела широко, а потому пекарь получил приказание печь калачи, сайки, валять баранки и витушки. Все эти отечественные прелести, конечно, раздавались даром всем, кто только хотел, и русским, и иностранцам. Квас, что пробки рвёт, хотя и не гармонировал с Рагоцци, но всё-таки находил любителей. А бок бараний с кашей, щи, борщ, кулебяки, ватрушки, огурцы малосольные и прочее, несмотря на запреты докторов, знакомыми уписывались на славу. 
Но вот к бургомистру от торгующих булками в большой аллее баб поступает жалоба, что-де русский человек подрывает их коммерцию и что половина товара не раскупается публикой. Бургомистр, который сам, не противясь ширине и щедрости Кокорева, получал от него всякое утро корзину русского хлеба, видит, что дело плохо, просит Кокорева умерить свои щедроты, а тот говорит: «Извольте, я поставлю стол в саду, пусть покупает, кто хочет, нищие берите даром, а вырученные деньги отдарю городу». Вопрос оказался важным. Собрали Думу городскую, дня три думали, дня три объявляли. На ту пору Кокорев окончил курс лечения и, дав пятьсот гульденов бедным города, уехал домой. 
Прожив здесь шесть недель, я усмотрел, что сердце моё в порядке, слава Богу, а потому поспешил в Париж, где сделал визит Андролю. Тот опять меня осмотрел и сказал, что я здоров, что немало меня обрадовало. 
На Ближний Восток 
Возвратясь из Киссингена после окончившейся Крымско-турецкой войны в Париж, я сделал всё необходимое для успешного исполнения Высочайше сделанного мне заказа покойным Государем Николаем Павловичем, для чего необходимо было написать серьёзные этюды с натуры для Синопского сражения и пяти других боевых морских эпизодов на Чёрном море. 
Получив письма от посла Киселёва к послу Бутеневу в Константинополе, благодаря его товариществу по службе с покойным моим дядей Боголюбовым и выданному мне по повелению Государя значительному пособию, я мог отправиться совершенно удобно в продолжительное путешествие. До Вены я доехал вполне благополучно, за исключением того, что проспал Вену и, проснувшись, нашёл себя в вагоне 3-го класса, который уже был поставлен в разряд совершивших путешествие и отдыхал на рельсах. 
В Вене я остался недолго, только справился о времени отхода парохода К° Ллойд из Пешта вниз по Дунаю. По приезде в Пешт, в тот же день взял себе место 3-го класса на палубе с намерением, конечно, возможно более наслаждаться берегами Дуная. До Железных Ворот верхний Дунай далеко не интересен и походит совсем на наш Дон от Калача вниз по течению. Совсем иное представляют Железные Ворота. Кто был на озере Туне в Швейцарии, тот согласится, что если бы окружающие его горы были сближены до такого расстояния, как узкий проход Дуная в этом месте, то не оказалось бы никакой разницы в берегах. Вода под пароходом здесь клокочет, как в кипящем котле. Далее Дунай начинает походить на наши низовья Волги за Столбичами, в особенности, во время разлива. 
Подходя к берегам Белграда, как у каждого русского человека, сочувствующего славянам, воспоминания о реках Саве и Лаве обратили особое внимание моё на народ и его костюм, в котором я сейчас заметил древнюю славянскую вышивку на женщинах и бараньи шапки на мужчинах. Пора была летняя, а потому не видно было в этот раз бараньего тулупа. 
Пройдя Браилов и подходя к Галацу, все пассажиры встрепенулись, помышляя о том, как бы скорее отправиться в Константинополь, для чего необходимо было пересесть на морской пароход того же Ллойда. Но я был озабочен, как бы приютиться в Галаце и достать лодку для моих работ против крепости Исакчи. За пятьдесят франков в день какие-то три оборванца предложили мне свои услуги, но, по правде сказать, я не решился прямо принять их, а предварительно осведомился в конторе Ллойда, можно ли довериться первым попавшимся на угольной пристани людям. Благодаря доброму совету конторщика, первые торги с оборванцами были нарушены и их заменили три матроса с пароходной пристани. Один из них был славянин из Бокка ди Катарро, что меня немало обрадовало, ибо я мог объясниться с ним по-славянски. 
Работа моя была очень трудная не потому, что пейзаж представлял собою сложность. Это просто плоский берег, из-за камышей которого виднеются белые здания и несколько минаретов, одни целые, другие сбитые нашими ядрами. Трудность состояла в том, что турки, недоверчивые после погрома Исакчи нашими канонерскими лодками, постоянно подходили ко мне с расспросами, «что» и «зачем» делаю. Подплывал даже какой-то чиновник, угрожал, что отведёт меня к коменданту крепости, но, получив 5 франков, оставил в покое, прося только на ночь поглубже забираться в камыши, а главное, не жечь огней. Таким образом, я промаялся два дня и две ночи. На второй день всё лицо моё и руки были в огромных волдырях от комаров, готовых, как мне казалось, выпить кровь целого человека. 
Работа была кончена, вдали по течению виднелся дым парохода, идущего в Константинополь, а потому я поспешил переехать на противоположный берег в Исакчи, где и взял билет для дальнейшего плавания. Чувствуя себя очень усталым, я поместился в каюте первого класса, но тут-то и начинаются все мои несчастья, как бы за то, что я позволил себе излишнюю роскошь. 
Прибыв в Сулин к вечеру, капитан парохода объявил пассажирам, что в море выйти не может по случаю мелководья на Баре (мель в устье реки), потому все стали располагаться на ночлег. Из предосторожности я втащил под стол общей каюты свой кожаный чемодан, а сам занял место за занавеской на диване. Все мои денежные богатства хранились в кожаном поясе; он порядком натёр мне бока во время исакчинских работ, и я был очень рад опять его уложить в дорожную сумку, где был мой паспорт, рекомендательные письма, золотые пуговки и образ. Всё это я запер в чемодан, затянул ремнями и велел подать себе поесть.
1857 
Будучи морским художником, я увлёкся Гюденом, ходил в его мастерскую, но когда повидал картины Эжена Изабе, то Гюден мне показался паточным и слабым. Жозеф Верне со своим ловким пошибом и сочинёнными пейзажами тоже меня не удовлетворил. С ним я был знаком ещё по картинам в петербургском Эрмитаже. Рокеплан, писавший фигуры нормандцев, был колоритен, но сочинения и натяжки за волосы эффектов заместо реальной натуры тоже меня не трогали. Оставалось пойти к Изабе. Я жил от него очень недалеко. Авеню Фроше был художественный центр северного Парижа. В глубине её стояла огромная липа, и под этой липой после завтрака в хорошую погоду все художники этого околодка собирались покурить, и тут велась самая живая беседа, где Изабе был председателем. 
Раз как-то я туда пробрался и стоял поодаль, робко глядя на живого и бойкого Изабе, маленького, но крайне энергичного, и одолевала меня дума, как бы с ним сойтись. Мой сожитель Жирарде его не знал лично, но дал совет подойти к нему: «Скажите, что вы такой-то, и просите позволения осмотреть его работы». Так и случилось. Изабе принял меня очень ласково. Узнав, что я пенсионер Академии и моряк, стал расспрашивать про наш флот и под конец спросил меня, что я здесь делаю. «Хочу учиться, но, право, кроме вас не вижу ни одного специалиста этого дела. Не примите меня за дерзкого и навязчивого человека и, ежели возможно, то не откажите указать мне, что я должен делать». Тут я ему сказал, что имею заказ от Государя Николая Павловича писать историю Крымской войны, к которому я сделал этюды на местах, но просто боюсь приступить. Последнее его заинтересовало, и он ласково сказал мне: «Очень буду рад вам быть полезным, приходите ко мне, приносите ваши работы, и я всегда дам добрый совет». 
Радость моя была великая. Я притащил к нему мои этюды, говоря, что хотел бы сделать картину к выставке. Он выбрал у меня вид Константинополя и сказал: «Попробуйте сделать этот вид. Придумав освещение, составьте и начертите картину, напишите эскиз, и я приду к вам, чтобы сделать замечания перед началом письма». 
Через десять дней ко мне пришёл Изабе. Поглядев на трёхаршинное полотно, молча потребовал уголь и вдруг посредине картины на скате горы бойко начертил два гигантских тополя, которые разом заполнили пейзаж и отдалили Золотой Рог на необозримую даль. «Ге-е, — сказал он протяжно, — это вас пугает? Не бойтесь и продолжайте. Эскиз ваш красками мне очень нравится. Начинайте, и когда подмалюете, то скажите». Уходя, ещё раз взглянул на полотно и говорит: «У вас в этюдах я видел кладбище. Вы его поместите под кипарисами — это будет уместно!». 
Через неделю я к нему зашёл. Он был один, работал над громадной картиной «Пожар парохода «Австрия»«. На бурных волнах плыл громадный пароход. Корма была высоко поднята, а с неё на обрывках снастей спускались люди в катер, падали и тонули. Вся корма была занята публикой, и чёрный дым с пламенем составляли сильную колоритную массу на сером небе. Движение в фигурах и во всей обстановке было могучее, колорит Изабе играл здесь во всей красе, и я просто ошалел, стоя раскрывши рот. «Ну, что вы скажете, ге-е?» Я молчал. «Ну, вы моряк, знаток линий корабля, как вы на это смотрите?» 
Тут я только обратил внимание на корпус судна, подошёл поближе к холсту и отступил назад, прикинул невольно палец к глазу и всё-таки молчал. «Ну, нашли что-нибудь, не бойтесь, говорите!» — «Да, — говорю, — корма-то у вас не в пропорции с длиною парохода, линии, кажется, очень быстро падают к носу». — «Ге-е..., да, это правда, пожалуй, только не задавайте много работы, сообразите, что фигуры уже написаны». — «Фигуры с кормы останутся все на месте, да, — говорю я, — и боковые тоже не понадобится переменить, только корпус судна, и то от половины до конца». — «Ну, возьмите мел и чертите». — «Не могу, — был мой ответ, — позвольте сперва наметить вам остов на полу мастерской, тот же размер, и коли убедитесь, что я прав, тогда и к картине приступим». — «Умно!» 
Тотчас, отодвинув картину назад, Изабе запер двери на ключ, велел мне снять сюртук и начал разбивать со мной на полу пароход, размеряя муштабелем величину кормы, по которой я вычертил ему сообразно горизонту линии парохода. Минут через 25 работа была окончена. Изабе взобрался на лестницу и, оглядев чертёж на расстоянии и с высоты, сбежал быстро вниз, поцеловал меня и сказал: «Ну, вы перспективу корабля знаете. И я её знаю, да слишком иногда на себя надеюсь и не прибегаю к магическому шнуру, по которому вы всё так скоро вычертили. На сегодня довольно, приходите ко мне завтра к 8 часам, и тогда мы это перенесём на картину». И точно, на другой день к полдню все линии были выправлены, фигуры остались почти нетронутыми, и картина только требовала последних ударов молодецкой кисти великого мастера. 
С этих пор Изабе ко мне стал крайне ласков и внимателен, часто заходил в мастерскую, приглашал меня к себе на домашние вечера, где я познакомился с многими сильными художниками того времени. Через посольство я был представлен Орасу Верне. Через него узнал знаменитого Энгра, Поля Делароша. После узнал Коро, Добиньи, Руссо, Тройона, Марилла и Декана. 
Тут я узнал, кто такой Марилла. Этот гениальный художник имел несчастье получить венеру, она бросилась ему на мозг и довела до сумасшествия. Я застал его ещё в положнии, что рассудок не был совсем помрачён, и потому, часто сидя в саду Клиши, беседовал с ним о его роде живописи и, дивясь его сильным краскам, полным гармонии, узнал, что он был педант по части их производства — сам их тёр, в особенности кобальты и настоящие ультрамарины и белила, потому они и имели такую тонкость. Да кроме того никогда он не употреблял ни сикативов, ни масел. В минуту отсутствия разума он чертил на стенах парка разные восточные архитектурные задачи и вдруг падал в обмороке. Через полгода он умер — тихо и почти без сознания. 
Конечно, я тогда не сознавал, что судьба привела меня жить в Париже в такой чудной плеяде художников, каковыми оказалась теперь эта знаменитая школа людей 1830-х годов, как её называют французы. В это время возникали уже таланты Жерома, Бугеро, Зиема-колориста. Были учителя, как Энгр, Поль Фландрен, великий колорист Эжен Делакруа и гениальный Мейссонье. Ари Шеффер считался и тогда не великой единицей, хотя по его сентиментальности он был замечен и любим дамами. Роза Боннер уже становилась замечательной художницей. 
Вот написал я свой «Константинополь», его приняли в Салон, порядочно поместили. Изабе был доволен, хотя ругал за то, что пишу грязно. Картину, на счастье, купила у меня г-жа Занодворова (сибирячка), так что я разбогател и свободно мог ехать на этюды в Нормандию и Бретань. Изабе указал мне два места — Марло и Дуарнен, где я провёл всё лето до глубокой осени с моими товарищами Лагорио, Чернышёвым и обоими братьями Клодтами, Константином и Михаилом. Жили мы здесь довольно дёшево, за три франка в сутки, и весело. Работали серьёзно. 
Возвратились в Париж. Нас, русских художников, оказалось множество. К вышесказанному прибавлю скульптора барона Бока, поляка Сташинского, декоратора Бочарова, гравёра Серякова, Хлебовского, Худякова и прочие — до 30 человек. 
Я уже сказал выше, что здесь проживал гравёр по дереву Серяков. Был он человек талантливый. Прошёл трудную школу жизни. Как кантонист образования не имел, но тоже пускался впоследствии в литературу и в «Русской старине» упоминал об этой эпохе, что здесь описываю, выставив нас всех кутящим людом и только себя благообразным умником, тихим и трудолюбивым. Всё это неверно. Мы, точно, жили бойко, но пьяниц и гуляк между нами не было, напротив, работали усердно. 
1858 
В числе русских людей проживал здесь Николай Арсентьевич Жеребцов — умный человек, когда-то инженер путей сообщения, товарищ министра Мельникова, богатый — не богатый, но тароватый. Я часто бывал у него в доме и познакомился с будущею моею женою, девицей молоденькой, институткой, весьма миловидной. 
В это время возникла мысль у русских парижан о постройке храма посольского, который всё скрывался под наёмными крышами. Благодаря Наполеону III получили позволение воздвигнуть его самостоятельно. Орудовал тут сильно наш известный умный отец Васильев, Иосиф Васильевич. Принимал также живое участие кн. Николай Орлов, впоследствии наш посол в Париже. Сборы шли успешно. Государь и царица тоже дали здоровую лепту. Место было куплено в улице Дарю. План составил архитектор Кузьмин, а строителем был мой друг Иван Васильевич Штром. 
Будучи хорошо знаком с кн. Орловым ещё в юности и видя, что кругом него ходят разные барыни, жаждущие доставить работу по росписи храма своим мужьям и протеже, я обратился к нему с просьбою пригласить к этому делу моих товарищей, русских пенсионеров Сорокиных и Бронникова, проживающих в Риме, людей уже бывалых, с делами православия знакомых. Он мне обещал. Поп тоже был на моей стороне, но юлила тут сильно г-жа Рубио, урождённая Кологривова, настойчиво ратуя за своего мужа, бездарного портретиста, жившего когда-то в Москве. 
Пришёл я к князю, он в это время был женихом графини Трубецкой, и, как на грех, столкнулся у него с г-жей Рубио. Мы сидим молча, ожидая выхода князя. Баба не вытерпела, подошла ко мне и говорит: «Вы господин Боголюбов?». — «Да, так точно». — «Вы хлопочете и перебиваете работу у моего мужа, рекомендуя каких-то своих товарищей, людей неизвестных, тогда как мой муж человек громадного таланта!» — «Не спорю, — был мой ответ, — но он, во-первых, не православный, церковной нашей живописи не знает и, верно, будет писать итальянские католические образа, что нам вовсе не нужно. А ежели захочет подражать византийским, то на это нужны годы изучения. А что касается до моих товарищей, которых обзываете людьми неизвестными, то ошибаетесь, они пенсионеры, строго окончившие курс Академии. Тогда как ваш муж — человек без всякого диплома». Барыня возвысила голос, люто назвала меня интриганом, но тут на наш шум вышел кн. Орлов. Г-жа Рубио вдруг сделалась весьма слащава, полезла в карман, из него вынула маленький молитвенник и вручила князю, сказав: «Вера да укрепит вашу невесту, чтоб быть достойной подругою жизни такого прекрасного человека, как вы, князь». Несмотря на то, что у Орлова был один глаз, а другой был выбит под Силистрией, но я ясно заметил, что эта сладкая выходка после ругани его покоробила. Не желая ставить его в щекотливое положение, я его спросил, когда его могу видеть и поговорить с ним о деле, получил ответ: «Завтра, в то же время». 
Не знаю, что тут изрыгала эта особа на мой счёт, но на другой день я выслушал от князя окончательное «Да», что мои товарищи будут расписывать храм, о чём он хотел писать Великой Княгине, дабы им продлить срок пребывания за границей, если потребуется. 
Через полтора года храм был расписан Бронниковым, Сорокиными Евграфом и Павлом. Руководил работами Евграф, и храм до сих пор говорит в пользу моих товарищей, которых, к сожалению, отец Васильев наградил весьма плохо, даже не уплатив должного. Но мир праху этого умного иерея. Не в пользу его ещё случился такой эпизод: он потерял записную дарственную книжку, не имея ей дубликата. Говорил, что оставил у извозчика в карете и что все поиски были тщетны, а потому и счёты по церкви остаются на его совести, но всё-таки такого попа, умного и ловкого, наша паства ещё не видела, да и не увидит. 
Александр Иванов 
Сюда приехал со своею картиною из Рима Александр Андреевич Иванов(31), завезённый В. Кн. Еленою Павловной, которая всегда ему протежировала. Сидя у себя на улице Бреда, я был удивлён его внезапным ко мне появлением, но вскоре, увидя его благодушное настроение, очень был польщён доверием ко мне и предложил ему свои услуги самым чистосердечным образом. Дело было к вечеру, вычистил свою палитру и пошёл с ним обедать по его просьбе в ресторан, где всегда пользовался столом. Дорогой говорю ему, что трактирчик плох, что, быть может, он ожидает роскошного обеда, но так как мои средства не бойки, то и обедаю за 1 франк 25 сантимов с хлебом вволю и даже полбутылкой вина. 
«Да, это совсем в моих средствах», — сказал он, и мы уселись за маленький столик грязненького кабачка. Подают суп в налитых тарелках, только что я хлебнул первую ложку, Александр Андреевич выхватил у меня её и подставил свою. Я смутился, ничего не сказал, и мы продолжали обедать, только он как бы нечаянно брал и ел мой хлеб, подкладывая свой. Пообедав, мы пошли на бульвар в кафе, пили кофе без приключений, говорили о Риме, Гоголе, его приятеле, и о том, что нелегко ему было после 24 лет оставить Вечный город, чтобы везти свою картину в Петербург со страхом и трепетом, что его уже там давно забыли и что он плохо верит в свой успех. 
На другой день он повёл меня на железную дорогу в пакгауз, куда был выслан громадный ящик с его детищем. Осмотрели, цел ли он, и, найдя в благополучном виде, я ему устроил, что его подержат в магазине до отправки в Петербург за самую умеренную плату, чем он, видимо, был доволен. 
Обедали мы постоянно вместе, и в это время обсуждался вопрос, как бы похитрее поместить ящик на платформу железнодорожного вагона, ибо прежней отправкой он был недоволен. А дело состояло в том, что по случаю длины ящика, выходящего за края платформы, его пришлось поставить полудыбом, подложив подпорки, которые легко могли свернуться в пути и причинить крушение. Поперёк, чтобы занять один вагон, или по диагонали класть ящик тоже было дело неподходящее. Так прошло три дня. Невольно и я ломал голову, как бы это устроить, и, наконец, додумался: «А вот нельзя ли возвысить картину над платформой, положив её на подставки, так, чтобы ящик лишнею переходящей длиной лежал над другой, за ней следующей, не касаясь?». Уперши перст в лоб, он задумался: «Да как же-с это, начертите-с». Я изобразил ему в профиль мою систему, он долго думал и сказал: «Умно-с и практично-с, только, пожалуй, будет драгоценно-с». — «Да нисколько, — говорю ему, — товар будет лежать на следующей платформе плоский, низкий, и я думаю, что дело можно устроить». 
И пошли на другой день на Северный железнодорожный вокзал. Отыскали распорядителя поездов и два часа битых говорили и выговаривали постановку картины на поезд. Француз был очень мил и добр и согласился устроить дело даже с передачей условия за границу, и Александр Андреевич остался вполне доволен, сказав: «Да, и у них есть порядочные люди-с, но не надует ли-с?».
1859 
Принял он меня гордо, но довольно вежливо. Взялся учить за 30 талеров в месяц. Учеников у него было только трое: Пост, Гуде и я, остальных он тотчас выпроваживал, коль скоро замечал, что ничего не делают или бесталанны. При таких условиях работать стало необходимо во все пары, что я и делал. К тому же приспела весна, и он послал меня в Шевенинген на этюды, рекомендуя забыть о его картинах и руководствоваться только своим собственным взглядом на природу: «Мною вы никогда не будете, да и Боголюбова не создадите, думая об Ахенбахе». 
Возвратясь домой через три месяца, я привёз пропасть тщательных рисунков с натуры и столько же этюдов. Более всего отец Андрей одобрил корабли, барки, пароходы, лодки и, узнав мою силу, советовал мне всегда держаться этой отрасли и сказал: «Истинно морских художников очень немного, а мы все только лодочники». Это и правда. Ахенбах чертил и знал превосходно шевенингенскую конструкцию, но как только дело доходило до морского судна, он вечно хромал знанием, почему впоследствии ему, как и Изабе, мне приходилось поправлять конструкцию судов, чертить снасти от руки, по муштабелю и указывать на недостаточность страдания судна на волне. Но до этого доверия я дожил только разве через полтора года. Маэстро ругал меня всегда за небрежность письма, чем я сильно заразился во Франции. «Хотите быть мастером, не быв учеником», — говорил он мне, часто уснащая речь острыми до язвительности словами, но я подавлял моё внутреннее бешенство: «Погоди, мол, отсосу тебя, так и сдачи получишь!». 
Вообще натура отца Андрея была не совсем светлая. Он был денежный маклак, что показала его женитьба на известной красавице, но дуре м-ль Лихтшлях, за которой он взял полмиллиона талеров, для достижения чего должен был переменить веру, перекрестив из лютеранина в католичество с собой заодно бессознательного брата Освальда, которому было тогда только семнадцать лет. За это он был в великом почёте, у местных попов. Впоследствии он писал даже образа в собор, что ему давало право носить хвост ризы епископа в процессиях по городу, где я его видел своими глазами лысого, без шляпы, блуждающим самодовольно со свечой в руке. 
С братом своим он жил весьма плохо, как говорил мне, когда мы сблизились, что всему причиною жена Освальда, фамилия которой как-то проворовалась. Но это вздор. Фамилию я знал лично. То были гостеприимные, но бедные люди. Один Арене, точно, убежал в Америку по какому-то любовному делу, но вовсе не должником. Поистине же причиной разлада была жена Андрея, завистливая католичка, боявшаяся, чтобы Освальд не помрачил талантов её мужа. Почему сей примерный брат никогда не писал ничего более, как итальянские жанры с пейзажами, дабы не встретиться на той же почве. С Освальдом я скоро спился на «ты», полюбил его как друга и мог оценить его честную душу, которая, несмотря на все злобы старшего брата, никогда не забывала, что он его создал как художника и поддерживал в юности как человека после смерти отца, торговавшего уксусом, что ему вовсе не мешало произвести на свет двух гениальных художников, но острота его товара передалась обоим в речи, в особенности Андрею. 
По богатству и таланту Андрей Ахенбах занимал в городе почётнейшее место. Дом его был открыт для всех именитых посетителей. Он любил угостить друзей хорошим вином и едой, что поистине редко в Дюссельдорфе. В Малькостене (клубе) он был старшиною и даже дал деньги художникам, чтобы купить место для нового здания, конечно, за проценты. Его тоненький, но звонкий голос всегда был слышен в обществе при рассказе всякого рода анекдотов. Он писал декорации со своими учениками для клубных театров и делал их превосходно, шутя. Но всё это делалось, чтобы его заметили, беда тому, кто позволял себе ответить такой же колкостью на его язву. Тут он был неумолим и долго платил двойною злобой за нарушение почёта. 
Имел он также непростительную страсть к величию и унижался перед юнкерством в смысле родовитости. Мало ему быть Андреем Ахенбахом. С этим именем была связана громкая слава, добился её гениальным талантом, но он всё лез в благородные связи, а потому дом его переполнялся молодыми офицерами гвардейского гусарского полка, стоявшего тогда в Дюссельдорфе, что часто вносило элемент, враждебный художникам. В глазах его я был человеком уже потому, что родился дворянином, на основании чего он всегда старательно приставлял к моей фамилии частицу «фон», рекомендуя меня всякой военной сволочи. У него было три дочери, что отчасти оправдывало его как отца, желавшего пристроить их за дворян. Результатом вышло его нынешнее горе, ибо два зятя прокутились дотла, народив ему кучу внучат. 
Кроме Андрея и Освальда Ахенбахов в городе жил старик профессор Шадов — директор Академии, сухарь по живописи, идеалист по школе, друг Корнелиуса и учитель Каульбаха. Сей великий муж часто страдал от насмешек Андрея Ахенбаха, до тех пор, пока он не купил его дом с паскудными фресками. Вроде Шадова были ещё художники — мистики Мюллер, Мюкке и прочие. Всё это составляло тогдашнюю Академию. Лессинг — пейзажист, жанрист и историк — тоже проживал здесь. Странно, что я никогда не мог дивиться его гению. Пейзаж представляли, кроме братьев Ахенбахов, К. Лейде, Веббер, Брумессал, Лели, портрет — Зоны, отец и сын, профессор Хильдебрант, он же историк. Но это всё были старики, а из молодых назову Освальда Ахенбаха, Зона-сына, Михелиса, Вотье, Клауса, Макса Гесса, гравёра Фогеля, в обществе которых я жил постоянно. Отец и благодетель или подлец и грабитель наш был картинный торговец Шультен. На его выставке всегда можно было видеть всё новенькое, но платил он молодым талантам так плохо, что разве только для славы, что вещь продана, начинающий свою карьеру отдавал картины ему. 
Лучший ресторан в городе был Austen-Salon-von Turnagel{Восточный салон Тюрнагеля (нем.).}. Тут же рядом была колониальная лавка, на ставнях которой виднелась надпись «Sud frutten»{«Южные фрукты» (нем.).} разве потому, что там, и то в позднюю пору, появлялись апельсины, финики, сухой миндаль и изюм. 
Тюрнагель был повар принца Гогенцоллерна, следовательно, имел герб и писался Hof-diferand{Главный (нем.).}. У него-то собиралась вся представительная юнкерская молодежь, смотревшая на всё прочее с присущею ей заносчивостью. Но мне плевать было на этих господ, почему, осмотрясь немного, я и начал заводить в ресторане свои порядки, ибо еда там была всё-таки очень подлая — жир заменял везде масло, а суп был жидок, без всякого навару. Конечно, первым долгом надо было сойтись с кухаркой, а потом с оберк-кельнером, с мальчишкой, но для весу слово «обер» ему было мною даровано. 
Толстой кухарке Каролине я задал такой вопрос: «Что стоит фунт мяса на рынке?». — «Три гроша, суповое». — «Ну, так ставьте мне каждый день его на счёт и варите полторы тарелки супу. А масла фунт?» — «Девять грошей». — «Четверть фунта или восьмушку употребляйте для моего стола, да, главное, позабудьте жир и сало, когда обо мне думаете. За внимание же ваше даю вам к тюрнагельскому жалованью полтора талера в месяц». 
Аугусту, кельнеру, я тоже назначил полтора талера, и дело пошло как по маслу. Сидя рядом с юнкерами и фендриками разными «штате» и другими «ротами», я получал кухню на масле. Носы моих соседей скоро почувствовали отсутствие его в их кухне, да и суп давал знать о себе как видимостью, так и ароматом, а потому был позван хозяин и выруган свиньёю и вором. Имея под ногами почву, немец-холоп ополчился: «Скупердяи вы этакие! Платите дороже, так и вас буду кормить лучше, а то даёте грош и требуете на десять». Вследствие этого дело было выяснено, и на столе заведения появился новый лист цен боголюбовских на разные кушанья, мною введённые, — щи, биток и даже ботвинья. 
Таковое преобразование дало мне в застольной общий почёт, к тому же я пил здорово и тем был очень приятен Тюрнагелю. 
В Малькостене первое время мне было очень трудно по случаю языка. Его я всегда плохо знал, да и призабыл совершенно, служа во флоте. Надо было подучиться. Память была хорошая, и через месяца два, благодаря дерзости, я стал даже произносить речи, возбуждающие общий смех, ибо где слов не хватало, там я ставил французские или итальянские, дополняя мимикой всякую нехватку. 
Игра была в клубе скромная, коммерческая, и в статутах никогда не предвиделся «газарт», на основании чего я предложил «лёгкий банчок, или кронштадтский штос», конечно, грошовые. Иногда везло, а иногда я проигрывал талеров 10. На выигрышные деньги я тотчас же покупал вина в буфете и поил проигравшихся, что всех утешало, ибо деньги считались не проигранными, а пропитыми. Но как-то пришлось выкатить бочку пива и пропить на вине талеров 25 разом, отчего общество пришло в дикую весёлость, начались разные либеральные спичи, ломались комедии, даже цинические. 
Я не игрок по натуре, но люблю игру — она как-то меня пробирает и обновляет. Несмотря на любовь к веселью, я работал всю жизнь, как никто из русских, да и с немцами поспорю, но от времени до времени мне необходима передряга. Вот почему, потрудясь месяца три-четыре, я брал с собою франков 400 или 500 в карман, нисколько не нарушающих моё хозяйство, и вдруг исчезал в Гамбург, Висбаден, Эмс или Садек, в сторону рулетки, французского ресторана и всяких грешниц. Для обеспечения я брал на пароходе билет туда и обратно, ибо иногда проигрывался дотла, раза два случалось возвращаться пешком из Висбадена до Костела, что стоит напротив Майнца, где приходилось страдать голодом до самого Дюссельдорфа. Но были дни, когда счастье везло, и тут всё было нипочем. Я платил сейчас же вперёд за номер в отеле, покупал разные портсигары, галстуки, подтяжки, сапоги, так что, ежели продувался в конце, то, по крайней мере, что-либо увозил в себе и на себе. 
Раз мне очень повезло, и я почему-то сделался благоразумным. Выиграв девять тысяч франков, я тотчас же удрал в Париж, где экипировался как бульварный щеголь, кутил и пьянствовал с товарищами по школе Изабе и некоторыми русскими и через три недели уехал обратно в Дюссельдорф. Появление моё в Малькостене было почти триумфальное. Начались расспросы, где пропадал, что делал и прочее. «Играл и выиграл, был в Париже, пьянствовал и кутил, а потому и с вами выпью!» Ну и выпили здорово. А на другой день я уже сидел за работой, и только по вечерам недели две все меня расспрашивали, как это я так легко безобразничаю. «Да это в моей натуре, — говорю я, — я скрывать ничего не умею, какой есть, такого и любите». Это откровение, впрочем, повредило мне в обществе, и я прослыл за кутилу и развратника. 
Но я работал всё-таки здорово. Написал порядочную картину, что висит теперь в Эрмитаже, — «Амстердамская ярмарка», потом написал другую, что в кабинете Её Величества Государыни императрицы, — «Вход рыбаков в Сен Валлери в бурю», «Константинополь», «Шевенинген. Утро», которые, впрочем, продолжал в Дюссельдорфе, и те привёз в Париж и показал их Изабе. «Я вами доволен, — сказал он, — но недоволен, что всё это едко, хотя хорошо нарисовано, но пахнет голландскими мастерами. Но «Сен Валлери» — хорошо, и так продолжайте». 
В это время пронёсся слух, что будет сюда{В Париже.} наша августейший президент В. Кн. Мария Николаевна и что она желает повидать наши работы, узнать о наших нуждах. 
Новость эту привёз из Рима известный нам по тамошней жизни г. Васильчиков, директор Императорского Эрмитажа впоследствии. Ему Великая Княгиня препоручила обойти предварительно всех нас и спросить, чего мы желаем, и чтоб все приготовились её принять. Надо сказать, что Васильчиков взялся за это дело весьма поздно, дня за два до её приезда. Гулял со своей невестой, гр. Олсуфьевой, в Сен-Жермене и других окрестностях. Но, как куртизан, конечно, не хотел явиться к президенту, ничего не зная, почему и начал быстрый объезд жилищ нашего брата. 
Я был с ним хорошо знаком по Риму, а потому нисколько не обиделся, что он явился ко мне в мастерскую, когда меня не было дома, переглядел все мои этюды, рисунки, написал на клочке бумаги: «Я Вами доволен, до свидания». 
Но не так посмотрели на это дело мои товарищи. Гордый остзеец фон Бок, когда Васильчиков зашёл к нему в мастерскую, лежал на диване и курил трубку. Васильчиков вошёл в шляпе, шинели и калошах, на дворе было непогодно. «Что вам надо?» — спрашивает Бок. «Я пришёл к вам от одной высочайшей особы посмотреть, что вы делаете». — «Да кто эта особа, да и вы что за господин?» Васильчиков, видя такой приём, возвышает тон: «Да я вам говорю, что пришёл от Великой Княгини, президента». — «Нет, вы этого не сказали, а говорите о какой-то высочайшей особе. Посланного Великой Княгиней я приму, ибо это моё начальство, но скажите, как вас зовут, да снимите калоши, шляпу, шинель, а иначе я с вами и говорить не буду». Васильчиков обижается и уходит, пробормотав: «Невежа». 
Едет к Бочарову, Его нет дома, а дверь открывает жена, бедно одетая, с ребёнком на руках. Не снимая шинели, калош и шляпы, по-французски гнуся, это был природный достаток как аристократа, он спрашивает г-жу Бочарову, принимая её, как водится, за девку: «Где Бочаров? Я хочу видеть его работы». Смущённая женщина отвечает: «Но я не знаю вас, зачем вы пришли, от кого?». — «Вам дела нет, показывайте!». Идёт в глубь мастерской, роет, перелистывает и молча уходит. 
Обход его вообще был весьма неудачен для него, никого не заставал он дома, а, встретив Худякова, который был не в духе, был им тоже прогнан за то, что говорил с ним невежливо. Я, Лагорио и Чернышёв, как его знакомые по Риму, убеждали Васильчикова обойти снова художников, но он сказал, что они столь мало интересны, что и говорить о них не стоит. 
На другой день собрались мы все на площади Пигаль в кафе дю Рот-Морт и держали бурное совещание. Горячее всех вступился за свою обиженную честь Бочаров. Фон Бок ругался сильно, но сдержанно. А остальные сейчас же перешли к матерному слову, под сенью которого порешили — мне и Лагорио идти к послу гр. Киселёву и подать петицию: «Ваше высокопревосходительство, некто, прозывающий себя Васильчиковым, и то не всегда, позволил себе входить в наши мастерские, когда нас не было дома, осматривать все работы, рыться в портфелях, оскорбляя наших жён, принимая их за распутных женщин, говоря, что делает это по приказанию одной августейшей особы, и. наконец, будучи допрашиваем, сознавался, что приходит от имени нашего августейшего президента В. Кн. Марии Николаевны, для которой мы все, конечно, готовы открыть наши мастерские, как нашей покровительнице. Но господин Васильчиков не умел исполнить её поручение, относясь к нам грубо и невежливо. Мы просим ваше высокопревосходительство защитить нас от этого шпиона, не умеющего ценить доверие к нему Её Высочества, которая столь милостиво препоручила ему осведомиться о наших нуждах и работах». Следовало 27 подписей(35). 
До похода к послу я зашёл к своему хорошему знакомому по Брюсселю, старшему секретарю Гроту, дабы сообщить ему наше дело и спросить совета. Этот милый человек прочёл петицию и говорит: «Оставьте её у меня, я лично переговорю с Васильчиковым и посоветую ему сделать к вам визиты заново и извиниться. А тревожить посла, который у нас человек не мягкий, а строгий, ещё не настало время». Так прошло три дня. Я иду к Гроту, который говорит с негодованием: «Я убеждал Васильчикова, сказав ему, что слово шпион для дворянина очень оскорбительно и что, ежели бумага возьмёт ход, то ему придётся драться с вами за свою честь. Но он так занят своей невестой и надеется, что объяснит свой случай Великой Княгине и дело уладится». — «Нет, никак не уладится, — отвечаю ему, — ибо мы твердо решили, ежели посол нас не выслушает и не заставит этого нахала извиниться, то мы напечатаем в газетах наше заявление, которое произведёт свой эффект, а ежели это не подействует, то по жребию публично расплескаем ему морду». На другой день с новым экземпляром я, Лагорио и Бочаров пришли в посольство и подали заявление послу через Грота, прося нам дать ответ. 
Прошло три скучных дня. Великая Княгиня приехала, но ответа не было. Я, как хорошо ей известный художник, творение её покойного мужа, герцога Максимилиана Лейхтенбергского, пошёл к ней в Гранд Отель дю Лувр, но меня она не приняла. Видя тут происки Васильчикова, решаюсь ей написать письмо, где излагаю всё дело в подробности, но ответа нет. Товарищи мои бесятся. Грот ругает Васильчикова скотиной, мерзавцем и трусом и более ничего не говорит, почему решено просьбу нашу к послу предать печати. «Фигаро» с жадностью схватился за этот скандал, и через два-три дня все журналы в Париже огласили наш инцидент, который проник в немецкие, английские и итальянские журналы, в которых ещё через месяц он повторялся с различными комментариями. 
На другой день выхода статьи меня призвал к себе посол и сделал сильное внушение, на что я ему ответил, что я бессилен в этом деле как товарищ. Имя моё не могло не быть в среде товарищей. Как знакомый Васильчикова, я его не раз убеждал с нами помириться, но его гордость была так велика и полна презрением, что товарищи мои меня не послушали и сделали всеобщий скандал.
1861 
Месяца через два я уже снова был петербуржец. Старые товарищи мои, моряки, меня душевно приняли, а милый сослуживец мой по «Камчатке» А.С. Горковенко встретил меня стихами: 
Я видел Рим — величия погост! 
Венецию в её златой порфире, - 
Но Поцелуев мост 
Милее мне, чем Понте деи Соспире! 
Я поселился в Академии. Августейший президент наш В. Кн. Мария Николаевна предложила мне безвозмездно брать учеников Академии — пейзажистов на выучку. Молодежь стала ко мне ходить(46). Я им проводил мои европейские взгляды на искусство, рекомендуя писать поболее этюдов с натуры и не набросками, как у нас начинается летняя работа художников, а окончательно и сознательно. Из всех молодых людей я встретил талантливого одного только И.И. Шишкина и потом, через два года, Орловского. Остальное всё было очень посредственно и тупо. Был ещё Дюккер, но тот скоро сделался пенсионером, и я его уже знал позже, в Дюссельдорфе, где он поселился совсем, составя себе почтенное имя. 
Не видел я никогда Москвы. Я туда поехал(47) на свидание с моим родным братом и другом Н.П. Боголюбовым, тогда рязанским помещиком. Радостна была моя встреча с ним после 6 с половиной лет разлуки. Наговорившись досыта, мы пошли бродить по Белокаменной. Не думал я никогда, чтоб этот православный город так на меня сильно подействовал! Щетинистый Кремль с его башнями, Василий Блаженный, соборы скученные, всех возможных стилей и архитектур, Замоскворечье — всё это было так чудно, так оригинально! Здесь нет ничего своего, если хотите, — всё краденное. Но есть одно — это гений усвоить взятое и воспроизвести такие прелести! К сожалению, наша русская архитектура не имела более таких мастеров, какие были. Стали работать в этом духе и направлении, но до сих пор были только счастливые попытки. Россия ждёт, как она дождалась Пушкина и Лермонтова и в живописи Александра Иванова, гениального зодчего, который двинул бы снова эту прелесть и создал бы настоящий русский стиль! Но не петухов и коньков и не полотенчатое кружево на зданиях с пёстрыми красками нам нужно, которыми так восхищается В.В. Стасов. 
По делам картинным надо было отправиться к Кузьме Солдатёнкову, московскому меценату. Он первый подошёл ко мне и предложил покровительство. Надо было быть вежливым, да, пожалуй, и искательным, ибо я только что начинал жить своим трудом. На Мясницкой стоял его барский дом, хотя мне показалось странным, как у такого богача в палисаде стоит лавочка, это уже как-то по-купечески! Встретил меня его холоп-художник, проживавший у него на хлебах и побегушках, Раев. Я знал его в Риме за бездарность. Он был опять с бородой, хотя мы её хоронили когда-то в Риме в пьяной процессии на Monte Mario. «Подождите, — говорит, — он сейчас придёт». И вот я в полуприхожей присел со старым знакомым — вспоминали Рим, наконец, всё выговорили, что следует, а Солдатёнкова всё нет. Прошло минут 20. «Да не лучше ли зайти в другое время?» — «Нет, погодите». И, наконец, всего через полчаса, вижу, идёт, вольно болтая руками, с какими-то двумя кафтанниками купеческого богатого пошиба, сам хозяин. 
Он даже не кивнул на мой поклон, а до крыльца проводил дельцов и потом строго подошёл ко мне, даже не подав руки, и сказал: «А вы «Амстердам» продали, я читал в газетах, — ну так мне с вами нечего делать, прощайте-с». — «Да позвольте, Кузьма Терентьевич, ведь вы помните условие. Его Величество мне сделали честь поместить мою картину в Эрмитаж, ведь это было оговорено». — «Знать ничего не хочу — вы не сдержали слово...» Тут я прервал его речь, кровь хлынула мне в голову, и я сказал: «Не я же к вам навязывался, а вы подошли ко мне первый. Теперь знайте, что я, во-первых, дворянин и художник, обращения такого с собой не терплю, сожалею, что я замарал свои подошвы вашей обителью. Вы хам, и ничего более». И мы повернулись спинами. В передней бледный Раев говорит мне: «Да как это вы! Ведь он бы с вами сговорился. Зачем погорячились». — «Так и нужно этому прохвосту, чтоб кто-нибудь его вразумил. Прощайте, жалею вас, что вы должны жить под крышей этого скота». 
Волга. От Твери до Астрахани 
В Москве мы порешили с братом принять приглашение от директора пароходства по Волге «Самолёт» Б.А. Глазенапа, старого флотского знакомого, весной плыть по Волге от Твери до Астрахани для составления путеводителя. Брат взял литературно-описательную часть, а я — иллюстрацию. Выговорили себе при этом право взять с собою своих жён и в половине мая поплыли и даже могли припевать «Вниз по матушке по Волге», ибо путешествие было интересное, а тем более для меня, который и моряком и художником столько прожил за границей, не имея понятия о своём отечестве. 
Так как на радостях я болтал всем об этой поездке, то весть дошла до Василия Александровича Кокорева, который пригласил меня к себе на разговленье в его дом в Эртелевом переулке и тут просил наперво написать ему Нижний Новгород с ярмаркой, Казань и Ярославль, предложив за каждую картину по 3 тысячи рублей. На другой день прислал с артельщиком 3 тысячи задатку на путевые издержки. Ну как не сказать, что это добрый человек! Ну, подумал я, ты не Кузьма-свинья, а широкий человек. Я его никогда не знал, и что ему во мне, кроме разве сознания, что он поощряет молодого художника. Кокорев был старовер. На разговенье у него было пропасть чиновного народа. Но что всего было интереснее, что весь двор был накрыт столами, на которых стояло всякое яство для бедняков, и их, как друзей своих, он лично угощал! 
Кто хочет знать Волгу 1861 года, тот пусть прочтёт книгу «От Твери до Астрахани» Н.П. Боголюбова(48) и, право, поучится, ибо составлена она была добросовестно и долго служила лучшим руководством. 
Теперь уже нет тех красот на матушке. Бывало, тут плыли по течению, как белые лебеди, расшивы, да мокшаны, да беляны. Шныряли струги да шатики. То, вдруг, встречалась чудовищная коноводка с многими подчалками и завознями. На ней бывало до 100 человек рабочих да до 8 лошадей, чтоб двигать кабестан и тащить чуть ли не целый флот. Кругом были «галдареи» да «сокольники» (нужники), расписанные хватом-маляром по сторонам. Тут был и «Гинарал», и «Девица-душа», и «Ванька с Танькой». На носовых поперечных скрепах расшив и мокшан малевались «глазища» (глаза), чтоб вперёд смотрели, а над каждым — где солнце, где луна, чтоб светили им. Бока их, кормы и рубки украшались резьбой характерной. А на высоких мачтах висели вымпелы и на маковке и по вантам блестели жестяные блестки. По берегу шли вереницей бурлаки с песнею, то заунывною, то лихою и отчаянною. Тогда и курган Стеньки Разина казался ещё живым, и невольно легенды разбойничьи рисовались при виде этих песчаных обрывов. И Царёв бугор сильно на меня действовал. Да мало ли там дивных воспоминаний удалой русской жизни, заканчивая Каспием, где тоже были шалуны. 
Сперва от Твери мы шли на мелких пароходах с пересадкой, а когда пришли в Нижний, то тут плыли на больших пассажирских. В это время самолётский флот паровой был в полной исправности, и кухня была даже хороша, так что останавливались мы где день, где два, а где и по неделе жили. Везде на пристанях встречали товарищей-моряков, которых перетянул к себе Глазенап. Были и командиры из флота. В Нижнем я сделал этюд с ярмарки — от Колокольного базара. Картина эта, как и «Казань», теперь находится у Цесаревича Александра Александровича в Царском Селе, во дворце, где много моих этюдов, купленных впоследствии у Кокорева(49). 
Потом долгий этап был для меня в Казани, где, между прочим, был следующий случай. Было воскресенье, вышел я на этюд рано. Утро стояло чудное. Река Казанка сильно мелела, отчего отражения барок ломались и гнулись, как пряники, следуя контуру дна, а вдали синели стены города с колокольнями и башнями. Солнце заливало всю эту картину чудным тёплым светом, и работалось как-то с удовольствием. Вижу я, что с соседней барки сходит красная рубаха с гармоникой и писарь в форменной одежде. Ко мне они подходят и, стоя сзади, начинают вести следующий разговор. Красная рубаха спрашивает: «Это он что делает?». Подумав, писарь отвечает: «На плант снимает!». — «На плант! Да для чего?» — «Да так себе, видно, надо». — «Да разве за это деньги платят?» — «Видно, что так». И наконец: «Послушай-ка, господин, это ты что такое делаешь? На плант снимаешь?». — «Да, — говорю, — рисую, чтоб после картину сделать». — «Картину, — потом живо, — а что твоя работа стоит таперича?» — «Это сказать трудно, на любителя дадут, пожалуй, рублей 75-100, а за картину 2 и 3 тысячи беру». — «Сто рублей за такое...! Ха-ха-ха, а за картину 3 тысячи. Да что он, так его мать, нешто нас за дураков считает. Пойдём, Федя, ну его к...!» Ну и потекли, подыгрывая Камаринскую. Нет, подумал я, эти ещё до понимания искусства не дожили, хотя другое, то есть музыка, им не чуждо, но она живёт в народе, а когда будут везде музеи, то и в нас уверуют! 
Прибыли мы в Саратов. Это мой родной город, тут в Кузнецком уезде родина моего деда А.Н. Радищева. Жил тогда там мой дядя, брат матери, Афанасий Александрович Радищев(50), старый генерал-лейтенант, когда-то известный в гвардии красавец, губернаторствовавший в Каменец-Подольске, Ковно и Витебске. Теперь я ещё больше саратовец, как Почётный гражданин города(51) за основание там Радищевского музея и Боголюбовской школы художественно-промышленной, но об этом речь после. Повидали мы здесь свою тётку, жену дяди, и, сказав, что заедем, когда поплывём обратно, пустились до Астрахани. 
Плывя бесконечными столбичами и проехав Жигулёвские горы, я подумал — ну что такое Рейн, Дунай со своими Железными Воротами и, наконец, Саксонская Швейцария! Какая это мелочь и сколько этакого добра стоит на Волге и никто не кричит о нём. Настанет время, и нас узнают! 
А пока перед нами выплывала из громадного разлива Волги, что твоё море, русская Венеция — это Астрахань! 
В Астрахани нас встретил наш старый приятель, начальник съёмки Каспийского моря, известный учёный-гидрограф, капитан второго ранга Н.А. Ивашинцов. Он ждал меня, ибо я имел поручение от Гидрографического департамента сделать под его руководством все входы в порты Каспийского моря и нарисовать приметные пункты. Я написал здесь несколько этюдов. Нарисовал ботик Петра Великого и, распростившись с женой и братом, отплыл в Каспий на военном пароходе «Тарки». 
На Каспии 
Более подлейшего судна я и не видывал. Старый, валкий, слабосильный тихоход потащил нас на устье Волги, которая всё становится шире и шире, отходя от Астрахани. В прибрежных камышах и тальнике стоят рыбные ватаги. Это самые ужасные комариные вертепы. Вечером, когда мы стали на якорь, я съехал на одну из них, и, несмотря на всю лютость всякой «мушкары», мне довелось видеть чудную картину, которую я никогда не забуду. В это время был вытащен к берегу невод. Скоп рыбы был так велик, что дотаскивать вплотную не бывает возможности, ибо тяжесть прорвёт сеть, а потому вокруг невода стоят люди и держат его крылья повыше воды. Делом этим занимаются преимущественно бабы. Некоторые стоят по горло в воде, а где очень глубоко, то тут поддержка идёт с лодок. В середине невода работают рыбаки, они хватают рыбу за хвост и мечут её на берег. Работа кипит, всё кругом плещется и серебрится. Добыча, как непрерывный фонтан, летит по золотистому небу, шлёпаясь на землю. Прибавьте к этому говор, крик, шум, плеск воды и её пыль, в которой всё это тонет, и, право, жаль, что такой прелести не изобразишь! Бился я неоднократно над этой картиной, но всё выходила дрянь. Конечно, поживи я в этом месте недели 2, то натура помогла бы. 
Вышли мы на другой день на взморье и остановились у 7-ми футовой банки. Ветер задул с моря свежий, и пришлось выжидать, пока стихнет. Тут же остановились разные баржи, шхуны грузовые. Массы кряквы, нырков и других птиц в виде отдыха скучиваются на канатах якорей и сидят совершенно покойно, пока какой-нибудь матрос или мужик не ошарашит их шестом и выловит для усиления похлёбки. Наконец, стихло, и мы побежали по зыби к острову Чечень, что в 100 верстах от Астрахани. Остров этот представляет собой необозримую песчаную отмель. На северной и южной его стороне стоят тоже ватаги рыбные, а зимой тюленьи, и стоит маяк. 
Местность эта мне очень понравилась, тем более что в Дербенте и здесь происходили славные действия персидского похода Петра Великого с его быстро построенным флотом, к которому он присоединил массу персидских судов. Почему я и попросил Н.А. Ивашинцова, чтоб меня он тут оставил на 3 дня. Будучи опытен в этих краях, Николай Александрович сам меня свёз к хозяину ватаги и велел беречь и уважать. На другой день, встав рано утром, я присутствовал при возвращении ребят с ловли. Подошли к берегу до 40 лодок, и стали они выгружать красную рыбу — осётры и белуги. Пластуны притащили вёдра, корзины, бочки и стали пластать рыбу, вынимая прежде икру, потом клей и, наконец, визигу. После чего туша бросалась в море и плыла на волю Божию. «Отчего же вы не солите эту прекрасную рыбу?» — спросил я хозяина. «Эх, барин, да соль-то в 3-е дороже стоит, чем рыбина, да и куда её девать!» Визигу и клей развешивают гирляндами на колья, а икру кладут в песчаный погреб. 
Интересно мне было знать, что это за народ и как живёт он здесь. И вот рассказ хозяина. «Вы, батюшка, не сыщик и не шпион, ибо вас рекомендовал г-н Ивашинцов, так вам можно всё сказать. Народ у нас бойкий, резвый, на 120 человек, что здесь живёт, всего 3 паспорта, да я сам четвёртый. Начальства у меня здесь нет, есть, правда, казаков 6 человек на всём острове. Видите, вон на берегу ходит в архалуке да папахе, трубку покуривает да с ребятами в бабки играет. Вот и все его дела. Он у нас на жалованьи, так что ему себе же портить. Я тоже ухо остро держу к моим рабочим, как видели, дверь всегда на запоре ночью, да 3 револьвера при мне. Наезжает раза 2, много 3 в год становой, ну так мы тоже не олухи, как завидим, живо все в море — и тогда какой тут опрос делать и кому? Ну, конечно, «четвёрку», а иногда и двойную 50-тку отдам — и всё хорошо сойдёт. Народ наш, надо сказать, преступный. Да где ему хлеб добыть? В город сунется — в тюрьму засадят да и засудят, а он хоть и согрешил, но ведь иной и покаялся. Ведь мы и попа зовём иногда, угостим и наградим — без веры не живём и на исповеди ходим здесь же, но не в городе, а татарва или перса муллу вызывает, от нас отстать не хочет. Ну и живём себе. Вот я уже 6-й год держу «Воздвиженскую», а брат мой на той стороне уже 10 лет проживает. Стращал меня как-то один чиновник в Астрахани, ну, говорит, под суд потрафишь. А дело состояло в том, что не дал ему 10 руб., когда бумаги выправлял, а только трёшник». 
Хозяин мой был родом костромич. Баба его здоровая, рабочая, принесла ему 4-х ребят! Старший уже был в фельдшерском классе в Астрахани, куда его определил Ивашинцов, за что они его и боготворят. Через 3 дня я оставил Чечень, хозяин наделил меня ведром икры, 3 осетрами и белугой, которые я отдал команде парохода. Денег не хотел взять ни за что, а слегка намекнул: «Ну, водочки бы, это другое дело», — и я ему дал ведро водки из трюма парохода, и мы расстались приятелями. 
По пути к Баку чертил разные берега. Зашли в Дербент и, наконец, мы подошли к Змеиному острову, притону Стеньки Разина, а затем пристали к бакинской пристани.
1863 
Поехал, наконец, во Флоренцию, а оттуда добрался до Венеции, где поработал, как говорится, всласть, так что к началу 1863 года снова вернулся в Петербург, где благодаря моему хорошему знакомству по флоту с министром государственных имуществ А.А. Зеленым был рекомендован им графу С.Г. Строганову — попечителю Государя Наследника Цесаревича Николая Александровича, в свиту которого и был приглашён для путешествия по России, которое длилось целых 6 месяцев. Быть может, мне тут помогло и художество, ибо Государыня императрица Мария Александровна раз велела мне принести к себе мои рисунки по Волге и заказала вид Нижнего Новгорода, который и подарила В. Кн. Сергею Александровичу. Не знаю, кому тут отдать преимущество, но знаю и сознаю, что с этого времени начинаются мои близкие отношения с многими членами августейшей семьи, которыми я жил и живу до сего дня. 
Кто хочет близко ознакомиться с путешествием Государя Наследника Цесаревича Николая Александровича в 1863 году по Волге, Дону, Крыму и России вообще, тот может прочесть книгу, писанную ежедневно с натуры профессорами И.К. Бабстом и К.П. Победоносцевым, изданную в немногих экземплярах, составляющих теперь большую редкость. По экземпляру найдут всё-таки в Публичной С.-П. библиотеке и в библиотеке Саратовского музея. Кроме двух вышеупомянутых лиц — Бабста и Победоносцева, свиту Его Высочества составляли: попечитель его граф Сергей Григорьевич Строганов, флигель-адъютант Отто Борисович Рихтер, доктор Михаил Иванович Шестов, секретарь Фёдор Адольфович Оом, профессор Алексей Петрович Боголюбов, граф Николай Сергеевич Строганов и граф Алексей Борисович Перовский. 
Распростившись с моею милою женою и сдав её на попечение моего брата и его супруги, возвратившихся в рязанское своё имение, я скоро собрался в путешествие. Но в момент отъезда, который был назначен ровно в 2 часа, на пристани Шлиссельбургского пароходства около старого Воскресенского моста, я вдруг был удивлён появлением ко мне старого моего друга и товарища по флоту двойного Георгиевского кавалера Христофора Петровича Эрдели. Точно он упал ко мне, как снег на голову, и как человек без всякого дела и большой шутник от природы, видя мою торопливость, замешательство, ошалелость, воскрикнул: «Да что ты, Алёшка, переменился, что ли? Ты со мной не шути! Не посмотрю, что ты профессор и тоже, как Айвазовского, выпущу в отставку, дав тебе такую же оплеуху, а не то так и все три, что он съел!». — «Да извини, Христофор, дружище, ехать надо. 
Цесаревич ведь ждать не будет!» — «Ну-ну, ежели так, давай и я потащу что-нибудь», точно, взвалил себе на спину складную кровать и потащил в карету-рыдван, где и уселся провожать меня до пристани. 
Тут я узнал от него, что он был членом таможни в Феодосии, где, как и всегда, молол всякий вздор, потешая приятелей самыми остроумными анекдотами, и что всего замечательнее, он никогда в них не повторялся и таким образом был всегда душою общества в городском клубе. Айвазовский, раз как-то слушая его рассказы, сказал: «Да вы врёте, знаю я вашу храбрость, знаю, как давали вам ордена св. Георгия». Это за живое задело Эрдели. Что он был точно храбр, так все знали. Будучи ещё гардемарином, получил крест при занятии кавказских берегов и потом первый взошёл на крепостную стену в Хиве, хотя и не был ранен. Меж нами всегда был храбрецом, хотя и балагурил. И вот он просит очень тихо Айвазовского взять слово назад. Тот, чувствуя свою городскую силу и мощь гражданскую, не хочет, говоря: «Да я шутил, как и вы». «Но тут задета моя честь и ордена, — говорит Христофор. — Не хотите?» — «Не хочу». — «Ещё, в третий раз, прошу, возьмите сказанное назад». Опять: «Не хочу». Ну и дал ему 3 оплеухи. Все всполошились: как можно было заушать такую персону! О дуэли, конечно, и речи не было, а сделали так, что Эрдели с ума сошёл и что его следует удалить. Ну и похерили Христофора ни за что, ни про что. 
Я всё-таки, слава Богу, не опоздал, но и не прибыл рано, ибо через 10 минут прибыл Цесаревич и все его окружающие, кроме Бабста и Победоносцева, которых мы встретили в Рыбинске, ибо оба были москвичи. Вскоре мы отвалили от пристани и поплыли вверх по Неве к Шлиссельбургу. Тут я впервые был представлен Его Высочеству графом Строгановым и познакомился с гг. Рихтером, Оомом и Шестовым. Граф Перовский как-то дико на меня смотрел, так что дело обошлось без представления. 
Не скажу, чтобы я чувствовал себя сейчас же в моей роли самоуверенно, а потому, отойдя на бак парохода, предался разным размышлениям, невольно меня волновавшим, ибо в это время мы проходили Смольный монастырь, где жила когда-то моя добрая незабвенная мать, где протекло моё отрочество. Далее виднелась Большая Охта налево, а за ней Малая с церковью св. Марии Магдалины, где на кладбище погребены были мои родители, где после погребена была моя жена, мой сын и где хочу и я лечь около них на вечный покой(54). 
Вот прошли мы Русский Манчестер(55), трубы дымные стали уже исчезать вдали, подошли к трём соснам Петровским, которые я сейчас же зачертил в альбом, а потом добежали и до Шлиссельбурга, где стояло множество барок всякого пошиба и где мы бросили якорь. 
В город на обед я не пошёл, сам не знаю почему. Мне было что-то грустно, да и есть не хотелось вовсе. Цесаревич осматривал здесь ситцевую фабрику Батенева и ещё какую-то и вскоре возвратился назад, вечер был проведён на лодке, катались по озеру. Гребцы пели песни, не то чтоб хорошо, но даже и не сносно, но всё-таки, видимо, старались потешить дорогого гостя. 
Наутро я впервые заговорил с Его Высочеством, причём счёл долгом спросить его, что он от меня желает и в чём состоит моя обязанность. «Делайте, что хотите, Алексей Петрович, — сказал он ласково. — Вы настолько опытный художник, что мне нельзя вас учить. Одно буду вас просить, хочу писать часто письма к Государыне императрице, и мне бы очень хотелось, чтоб вы делали виньетки тех местностей по вашему выбору, которые найдёте интересными. И, далее, опять скажу — я буду всем доволен». — «Я имею в виду, — сказал я, — составить вам альбом всего, что будет вами замечено, а потому позвольте вам иногда сделать вопрос, нравится ли это вам или нет, ибо желаю так же написать вам масляными красками несколько этюдов наших городов, а альбомные рисунки буду делать всеми способами — акварелью, пером, углём, тушью и пр. пр.». И после этого я уже не стеснялся и делал всё, что мог, к тому же у меня был хороший запас этюдов моего путешествия по Волге, а потому я заполнял свободное время карикатурами на всех и на вся, где более всего страдала наша свита. 
Упоминая о лицах, сопутствовавших Его Высочество при отправлении из Петербурга, я не сказал, что до Рыбинска по озёрам, речкам и каналам назначен был сопровождающий от министерства путей сообщения генерал-майор Лебедев. Человек это был вполне сведущий по своей части (канальской и речной), а потому давал свободно объяснения всему, что встречалось по пути. 
Пароход, на котором мы плыли, был исправен, пожалуй, но принадлежал к тихоходам, а потому, когда мы проходили Свирские пороги, то едва подвигался вперёд. Проходя их, мы на ночь бросили якорь у какого-то селения, и вот нас вдруг облепили рыбацкие лодки с подношениями всякого рода рыбы, так что была заварена уха на славу, для всей команды и пассажиров. Придворный повар Семёнов угостил таким пирогом с сигом, который до сих пор у меня в памяти. Ещё в Шлиссельбурге, катаясь по озеру вечером с Цесаревичем, лодка наша буквально была покрыта мошкарой жирной и тучной, служащей в это время славным кормом для рыбы, а потому сиги, лещи и судаки страшно пожирали падающую на воду тварь. 
Вступив в Онежское озеро, нас сильно потрепало, но всё-таки дошли мы благополучно до Петрозаводска. Осмотр города не очень был хитёр. Завод чугунный, когда-то славный, отливал теперь заслонки для печей, а на дворе виднелось множество чугунных пушек и ядер уже никуда негодных, ибо нарезное оружие упразднило эту старую дрянь. Всё тут как будто доживало свои последние дни и не дало преобразований. 
Интереснее всех была прогулка на Соломенный остров, где когда-то работал великий преобразователь царь Пётр. Остались здесь церковь да несколько срубов, говорящих о нём. Но живёт здесь и устное предание в стариках и юродивых о могучем человеке. Подвели к Цесаревичу слепого благообразного старца, который, присев на скамью, начал речь о славных богатырях земли русской, о том, что измельчали люди, но что были витязи и воеводы, бившие шведов под знаменем великокняжеским Александра Невского, и что царь Пётр добил их до изнеможения, полонил земли и создал северное громадное царство. Язык этого краснобая был точно художественный, речь плавная, с возрастающим напевом, что очень нравилось Великому Князю, ибо он сам прекрасно писал и говорил иногда древнеклассическою русскою речью. После на пути как-то К.П. Победоносцев достал одно из его писем к В. Кн. Александру Александровичу, писанное им с этим пошибом, и надо было видеть всех нас, с каким вниманием мы слушали его слово и как оно было красиво и фигурально по-русски писано. Жаль, что такие перлы, свидетельствующие о прекрасном знании и любви русского языка, останутся навсегда, пожалуй, неизвестными, как семейные документы. Но, право, следовало бы их собрать и предать печати, чтоб знал наш народ, что так рано погибший Цесаревич готовился его любить и изучать глубоко древний и современный его язык. 
Спустя несколько дней подали всем тройки, и Великий Князь отправился поглядеть на могучий Кивач. 
Ехали мы сперва живописными местностями и с наслаждением глядели на бесчисленные острова, покрывающие Конч-озеро, которое с крутизны расстилалось бесконечною далью к горизонту. Потом доехали до речки Вокши и тут бечевником на 3-х лодках доплыли к знаменитому водопаду, воспетому Державиным. Чем ближе к нему подходили, тем бурливее становились воды реки, дно которой каменисто, а потому везде были водовороты. Вдруг с крутой скалы перед нами с высоты бросился олень, пригнув свои рога к спине, и быстро поплыл в другую сторону. Наконец, крутизна берегов и быстрота воды заставили остановить бечевник, и мы сели в экипажи, в которых и доехали до водопада. Тут был устроен обед, но было, правда, не до еды, а до природы, которая всех нас просто подавила и умилила. 
«Алмазна сыплется гора» — сказал поэт, но всё это слабо. Слово не может передать то, что глаза видят и созерцает ум, глядя на такую чудную природу в её могуществе. Прежде я видел Иматру, видел падение Рейна, но всё это мелочь. Иматра и порог Рейна — ничтожество перед Кивачом, валящимся колоссальными массами среди скал в пропасть, где видна только одна клокочущая пыль вод, прорезываемых радугой. Шум, гул потрясающий, а когда пустили путейцы брёвна громадной величины, они ломались, как прутья, и далеко выбрасывались изуродованные и раздробленные. Правильный сплав производится справа по отлогому помосту в реку, что и составляет торговлю края. А тут подоспел закат солнца. Картина сделалась ещё дивнее! До половины Кивач был огненно розовый, а низ его синел и лиловел неизмеримою бездною. Конечно как и все замечательное, я сейчас же зачерчивал, а Кивач хотел даже воспроизвести масляной краской, но все было грязно, мерзко, безжизненно перед этою мощною натурою. 
Все фотографии, рисунки, картины, которые я видел в жизни с Ниагары и других водопадов, конечно, дадут слабое понятие о них, но чтобы иметь полное и получить истинное наслаждение от чудес природы, надо их видеть спокойным глазом, отдаваясь совершенно чувству созерцания, а изобразить точно не найдётся ни одного художника! 
Добрались мы в экипажах и возках до Кирилло-Белозёрской пустыни, или монастыря. Тут я впервые увидел русскую северную старину. Оглядев храмы, я пошёл на чердак, где мне показали копья, секиры и кольчуги иноков и других ратных людей. Пропасть свитков и письмен наполняли какую-то кадку. Лежали и две ржавые пушки, и было несколько пищалей. Сжалось мое сердце при виде такого плохого уважения к древностям, и я ничего не нашёл придумать, как дать 5 рублей монаху за секиру с рукоятью, обвитою сыромятным ремнем. И тем обогатил впоследствии академическую коллекцию русских древностей, передав ее хранителю г-ну Прохорову, за что от кн. Г.Г. Гагарина получил «Спасибо». Но теперь сожалею, почему грех мой не достался Радищевскому музею. 
Наконец, каналы окончились, и мы вступили в Шексну. 
Всякий своё хвалит, а не порицает — говорит пословица, а потому появились сейчас же на столе Цесаревича шекснинские стерляди. Туземцы говорили, что она первая в России. А почему? Потому, что образованная, пробежала всю Волгу и забежала в Шексну всему обучилась. И точно, ученая стерлядь кушалась с удовольствием, ибо была новинка, а к концу путешествия — такое было пресыщение. 
В Рыбинске поместили нас в разные дома, ибо дом городского головы не мог вместить всех. Заправилой угощения и всяких осмотров был тут именитый гражданин, само собою разумеется, и почетный хлебный торговец, Михаил Николаевич Журавлёв. У него остановились гг. Бабст и Победоносцев, и мы тут впервые познакомились. 
На другой день поехали осматривать канатный завод Журавлёва, его верфь пароходную и судовую. Вообще по Волге от Твери до Астрахани имя этого зерновика было многозначаще. Он был человек, конечно, без всякого образования, но русский делец, который светлым умом часто ведёт у нас закон и образованных господ. Угощали крепко! После обеда подвели какого-то казачка, он пел и отплясывал такого трепака, что ноги его мешались в глазах, как спицы колеса при бойкой езде. Был тоже рассказчик, но куда плоше петрозаводского. На другой день зашли в склад канатов, верёвок и парусины Журавлёва. Чёрт дёрнул меня накануне советовать ему устроить в их городе картинную выставку — мысль о передвижении художества по России ещё и тогда гнездилась в моей голове. Но видя, что он ничего тут не понимает, И.К. Бабст сказал мне на ухо: «Не мечите бисер...», я и замолчал. Но тут он, вероятно, хотел при Цесаревиче блеснуть своим покровительством художеству, а потому, обратясь ко мне, сказал: «А вот, господин профессор, через 2 месяца всё будет здесь чисто; весь товар разойдётся, так и место готово для ваших картин». Я одурел! Поглядел на всех окружающих, вижу лица все улыбающиеся, а потому и сказал, чтоб возбудить общий смех: «А свет-то вы как, пошехонцы, мешками натаскаете?». Все расхохотались, и внимание перешло на блоки и тали судовые всех величин. 
Распростившись с Рыбинском, поплыли мы в Ярославль, а на пути останавливались в Бабаевском монастыре, или, как говорят в простонародье, на Бабайках. Здесь на спокойствии проживал известный архимандрит, когда-то щеголь, фокусник и красавец Брянченинов, и надо отдать ему справедливость, что он и здесь от старого фигуранства своего не отстал. Служил он также манерно, с поднятием в небеса очей своих и аффектацией в голосе. Всё его окружающее монашество было чисто одето, причёсано и даже нафабрено. Служки и послушники — все были красавцы. Орех к ореху! Чудно подобранные. После служения перешли в его покои, вида самого скромного, но везде была видна чистота и опрятность тонкого светского человека. Стол отличался тоже тонкостью и изяществом, да и обхождение его было всё-таки достойное и вполне свойственное его сану, уму и воспитанию. Я не осуждаю его, но зная прошедшее в Сергиевской (под Петербургом) пустыни с светскими барынями, невольно заметил, что он всё-таки тот же. Так как я пишу это для себя, а ежели когда и будет моя рукопись читаться кем-нибудь, то мы уже давно сгниём в земле и с меня ничего не возьмёшь, а кому угодно, то пусть меня и обругают за ересь. Я этого не боюсь, ибо пишу незлобно, а так, слогом весёлого человека, любящего анекдоты. 
И вот какой я слышал когда-то на Волге, тоже от весельчака, рассказ. Ездил преосвященный в отпуск месяца на 3 в Симбирск, кажется. Там в Боге живущая помещица занималась дрессировкою попугаев и выучила одного серого, весьма способного петь «Херувимскую». Когда приехал Брянченинов, то после хорошего завтрака все подошли к умной птице. Хозяйка тоненьким голоском начала священную песнь, и точно, попка сейчас же ей вторил, а потом самостоятельно пел далее. Удивление было общее! И попугая добродушно просили принять в дар. Но он затруднялся, как доставить его на место. По почте птицу посылать неудобно, а потому решено было, хоть долго, но верно и с хорошим уходом, чтоб доставили на расшиве в хлебном караване, шедшем в Рыбинск мимо Бабайк. Месяца через три вернулся сам Брянченинов в обитель. Его встретили все власти местные и богомольные. После молебна пошли откушать, где увидели попку, который весело барахтался в клетке; подошли к нему. Объяснив прежде гостям способности птицы, архиерей затянул вроде помещицы пискливо «Херувимскую». Попка только щёлкал да свистел. Пение возобновлялось 3 раза, попка всё молчит да пыжится. Наконец, рискнул хозяин и в 4-й раз, как вдруг бестия птица крикливо закричала: «Тяни, тяни, так твою мать!». Все ужаснулись. Что такое? Общее недоумение. А дело просто было. В 3 месяца пути птица ничего другого не слышала, как только известный понудительный крик хозяина, стоявшего на корме расшивы, своим бурлакам, ну и обмолвилась. Пожалуй, и кстати, ибо неслед неразумную тварь Божью учить серьёзным песнопениям. 
Проездом были в Угличе. Там хотя и жива русская древность, но плохо она поддерживалась. Говорят, что теперь ею занялись, но только как? Ведь архитекторы наши очень негусто смыслят в археологии, чему пример приведу в городе Костроме. Кострому я знал хорошо, бывал в ней прежде и захватил с собою в вояж прежние свои рисунки Ипатьевского монастыря и древних келий, где проживал царь Михаил Фёдорович. Утром я снова там побывал и вижу, что всё изменилось. Кельи уже не существуют, стены оштукатурены, расписаны шахматно. Крыша новая, с гребешком, а к середине привалено крыльцо, так что 5 человек могут свободно ходить рядом. Спросил я у ключаря: «Кто это тут обезобразил обитель?». А тот с усмешкой отвечает: «Да генерал Рихтер-архитектор! Вот и канцелярия его!». В канцелярию я не пошёл, но обежал строение. Все сосновые полы были выровнены теперь и заменены блестящим паркетом, а позади дворца был устроен балкон с навесом, как сказывал монах: «Монархам чтоб чай пить». Балкон, точно, хотя и не существовавший, давал вид на окрестности. Теперь тут стоит громадная фабрика известных любителей художеств и собирателей братьев Третьяковых, а потому тянулись мачты расшив, мокшан, и всё это терялось в утреннем тумане. И точно, чайку тут выпить было бы любезно, но всё-таки это опрохвостило старину до мерзости.
1864 
Живое веселье не мешало мне всё-таки заниматься делом, и я днём усердно работал над альбомом путешествия Наследника Цесаревича, который в марте представил Его Величеству в размере 250 рисунков всех тех местностей, которые мы посещали. Эту капитальную мою работу почти никто не видел, ибо она никогда не была выставлена, а так как я долго живу за границею, то многие русские люди думают, что я никогда не касался России в моих работах(58). Кроме рисунков я отдал Его Величеству 25 масляных этюдов. 
Но я ведь был женат, надо было работать и добывать средства к жизни, а потому я брался за работу, положим, художественную, но не вполне. Как флотский офицер, я знал хорошо компас, а потому, согласно данным мне румбам, делал виды и очерки берегов, входов в узкости шхер, рейдовые входы и выходы. Поручение это мне давалось от Гидрографического департамента Морского министерства, почему я плавал на промерной шхуне Финского залива «Бакан», которою командовал мой товарищ капитан-лейтенант Роман Иванович Баженов, впоследствии директор того же департамента. Работа эта мне была знакома, ибо я прежде её исполнял в Каспийском море под начальством капитана I ранга Ивашинцова, нашего известного гидрографа и тоже моего старого приятеля. Работа, пожалуй, и нехитрая, но тут нужна крайняя точность в обводе линий видимых гор, леса или камней. Осенью я её заканчивал в селе подмосковном Олтуфьево, у дяди моей жены Николая Арсентьевича Жеребцова, и тут впервые понял прелесть русской деревни. На зиму я опять поехал в Петербург, в ту же Академию, куда переехали пятницкие собрания, здесь дело шло уже широко, делались в Античной галерее такие художественные балы, театры и маскарады, что современники их до сих пор ставят, как образец вымысла, вкуса я интереса. Давались еженедельно ужины, хотя скромные, но весьма весёлые. Нас посещали артисты всех родов, актёры и частные любители. 
Ещё в ноябре месяце 1864 года в Академии у нас пошли разные подлости на пятницах. Обрадовалась шайка чёрных личностей, ненавидевших конференц-секретаря Львова и добрейшего вице-президента кн. Г.Г. Гагарина. А потому в ноябрьскую академическую выставку, где хранителем музея и кассиром был архитектор профессор Клагес при помощнике классном надзирателе Черкасове, был сделан следующий подвох. Великая Княгиня Мария Николаевна, наш президент, приказала ежедневно посылать ей рапорты о числе входящих посетителей на выставку, а потому ежедневно Клагес делал свои рапорты, где обозначал тоже число собранных денег за входные билеты. Ф.Ф. Львов, желая наградить прислугу Академии, велел Клагесу удерживать некоторую сумму для поощрения служащих, а Клагес и Черкасов этим воспользовались и написали письмо гр. Адлербергу, министру Двора, что-де конференц-секретарь их обязывает делать воровство и плутни. Через 2 дня они пришли и сказали мне об этом. Я бросился к Львову и Гагарину, но уже было поздно. Адлерберг велит назначить комиссию, чтоб разобрать дело и вместе начать ревизию академическим делам вообще. В комиссию попали из Академии профессора Резанов и Гримм. Первый архиконовал и подлец, а другой — покладистый немец, дрожащий за свою шкуру, которые при г-не Ребезове, сыщике от министерства Двора, дело поставили так, что Львов должен был, хотя без всяких обвинений, оставить Академию. В это время уже была предпринята капитальная её перестройка, полы якобы пришли в крайнюю ветхость. На место Львова, конечно, метил и попал Ребезов, а князь Гагарин уехал от этих дрязг в годовой отпуск, и его место занял директор департамента уделов граф Стенбок, и тут-то началось капитальное воровство. 
1865 
В это время Цесаревич Николай Александрович жил за границею, сперва в Голландии в Шевенингене, а потом переехал в Ниццу, где здоровье его сильно ухудшалось. То же самое постигло и мою милую и дорогую жену. В сентябре месяце мне Бог дал сына Николая(59), что ещё более ослабило её натуру, и в ночь с 16-го на 17-е марта 1865 года она отошла в вечность! А в апреле месяце скончался в Ницце мой благодетель и высокий покровитель, Цесаревич Николай Александрович(60). Всё это вместе взятое сильно отразилось на моём зрении и мозге. Я плакал, как дурак, и окончательно расстроил свои нервы. 
В мае месяце на фрегате «Александр Невский» прибыли в Кронштадт бренные останки милейшего Цесаревича. Государь император на пароходе «Стрельна» отбыл с Английской набережной в Кронштадт. Пароходом командовал мой друг и приятель гвардейского экипажа капитан 2-го ранга Леонтий Леонтьевич Эйлер. Не думая ни мало, я взошёл на пароход и смешался в свите Государя. Тут же ехали Великие Князья Владимир Александрович, Наследник Цесаревич и Алексей Александрович с своим воспитателем контр-адмиралом Посьетом. Когда пароход уже выходил из устья Невы, ко мне нахально подошёл генерал Грейг (бывший впоследствии министром финансов) и говорит: «Как вы смели сюда прийти, кто вам дозволил?». Я на него посмотрел, хотя с первого разу опешил, но вдруг оперился и говорю: «Моя преданность покойному Цесаревичу, его дружба ко мне дают мне на это право, а теперь что прикажете делать для вашего удовлетворения — выскочить за борт разве?». — «Ваше место на конвоире пароходе «Нева», а не здесь, ежели бы вы меня спросили, я бы вам указал!» Я, конечно, замолчал и отошёл на бак. Сцену эту заметил мой приятель Константин Николаевич Посьет, знавший меня с корпусной скамьи. Он тихо меня расспросил, в чём дело, отошёл, и вдруг я слышу беготню и топот около меня. Тот же самый Грейг говорит: «Г-н профессор, вас Государь зовёт!». Я снял шляпу и пошёл на ют парохода, где стоял император. Он протянул мне руку, которую я поспешил поцеловать. И самым душевным голосом сказал мне: «Спасибо тебе, Боголюбов, что ты пришёл поклониться праху Цесаревича, который тебя очень любил, спасибо». Конечно, после такого приёма Государем я вдруг сделался из ничтожества уже персоной. Все ласково со мной говорили, начиная с Великих Князей и других царедворцев. 
Панихида на фрегате была самая трогательная и величественная. Жаль было глядеть на царя и его августейших детей, рыдавших над гробом Цесаревича. Вернулся я на пароходе обратно с Государем, был, конечно, на Высочайшем завтраке и, выходя с парохода, наткнулся на калифа на час Грейга: «Ну, а вы всё-таки недисциплинированный человек, г-н профессор, хорошо, что дело так окончилось, а то ведь плохо было бы мне и капитану, ежели бы Государь нашёл, что ваше присутствие тут было неуместно». — «Поверьте, господин Грейг, я знал, что делаю, мои отношения к покойному Цесаревичу были самые чистые и сердечные, что подтвердил при вас же сам Государь, а потому вины за собой я никакой не признаю». 
Проводив Цесаревича в вечную жизнь и чувствуя себя вполне расстроенным, я препоручил моего дорогого сынка заботе моего брата и его жены, а сам отправился за границу, ибо зрение моё было далеко не в порядке. Всё передо мною дрожало, смешиваясь в радужные лучи, и, как мне уяснил доктор Юнге, лучше всего мне ехать в Берлин к профессору Греффе, что я и сделал. Греффе был сам болен чахоткою, а потому резиденция его была на берегу Капштадтского озера на высотах Гейдена в Швейцарии. Главное лечение здесь состояло в покое и зелени, окружающей больных, в которой обязательно мы проводили день. При конце моего лечения сделалась на теле какая-то сыпь, почему я отправился в лечебницу Капштадта, а оттуда переехал в Дюссельдорф, где при скромной жизни и труде здоровье моё восстановилось так, что я бойко и с удовольствием написал в зиму картины по заказу Государя: «Гренгамское сражение», «Высадка войск Петра Великого в Аграханском заливе (Каспий)», «Крушение транспортных судов» в том же заливе, «Взятие шведских судов в устье Невы «Астрильд» и «Гедан» под начальством Петра I» и «Петропавловский бой» (1853-1854 годов) в 2-х видах. Камчатские этюды для местности мне сделал ученик мой Боганц, который плавал на одном из наших судов по моей протекции. 
1866 
Весною я возвратился в Россию, представил мои картины Государю и получил приглашение путешествовать по Волге от графа Перовского, попечителя Цесаревича, В. Кн. Владимира Александровича, а также В. Кн. Алексея Александровича, при котором состоял попечителем Посьет. Сопутствующими Великим Князьям, Цесаревичу были: 
Победоносцев, Бабст, Боголюбов, Ивашинцов, как знаток Волги и Каспия, доктор Гирш, гр. Перовский-сын, адъютант-поручик Павел Александрович Козлов и кн. Мещерский. 
Путешествие наше было очень короткое. Через Москву мы проследовали в Нижний на ярмарку, но так как время было холерное, то гр. Перовский поспешил отъездом в Казань. В Оке была заброшена как-то сеть, и был вытащен осётр с серьгою, прицепленной покойным Цесаревичем. Конечно, его с почтением бросили обратно в воду. Рыба как бы одурела на первых порах, слонялась на поверхности воды, но, вдруг, всплеснула хвостом и — была такова. Самой интересною личностью во время нашего путешествия был флотский капитан 1-го ранга, впоследствии контр-адмирал Ивашинцов. Он делал съёмку Каспийского мор в течение десятка лет, и Волга со всеми её тонкостями, равно как и Каспий, были представлены им в самом живом и интересном рассказе. Ивашинцов владел природным красноречием, его речь была связана, точна и сжата. Серьёзные дела он умел мешать с рассказами про чиновничество, купечество и путейских инженеров, необразованности и невежеству которых в деле он, как учёный офицер, дивился, а также клеймил их за взяточничество и всякое насильственное торжище с судовладельцами. Бывало, толкнёшь рассказчика в бок, когда он уж слишком разгуляется, но он с обычною своею честностью тут же отвечает: «Да ведь надо же, чтоб когда-нибудь их Высочества знали правду, лгать я не могу — назначьте полное следствие, и вы увидите, что я обличаю только половину того, что может быть в сущности открыто. 
Из Казани через Нижний мы вернулись в Москву. В это время осенью был приезд в Россию датской принцессы Дагмары, нашей будущей императрицы Марии Фёдоровны. Такой погоды в октябре месяце никто не запомнит. Две недели мёртвых штилей царили в Кронштадте и Петербурге, а потому торжество было вполне великолепное. Благодаря моему дорогому приятелю и другу, бывшему секретарю Наследника Цесаревича Николая Александровича Ф.А. Оому, занявшему ту же должность при Цесаревиче, я ей был представлен. Здесь впервые мне пришлось с ней говорить о художестве и её любви к искусству и древности. Принцесса Дагмара унаследовала любовь к этому от своей матушки королевы датской, которая, как я узнал впоследствии, сама писала очень усердно картины, почему и принцесса Дагмара занималась искусством со своею августейшею родительницею. 
1867 
В России становилось холодно и темно, а потому, имея работы, я снова вернулся в Дюссельдорф. В 1867 году открывалась Парижская всемирная выставка. Я получил приглашение от Государя Наследника ему сопутствовать, но, к сожалению, захворал снова накожною болезнею и должен был лечиться в Капштадте. С выставки сюда приехал наш Государь император посетить в Штутгарте свою сестру королеву Ольгу Николаевну. Случайно приехав из Капштадта в Штутгарт повидать моего приятеля контр-адмирала фон Бока, состоявшего при В. Кн. Владимире Александровиче, я на улице встретил Государя, ехавшего в коляске с королевой. Царь меня узнал и милостиво сделал мне знак рукою, который я принял за «Здравствуй, Боголюбов!». На другой день я пошёл во дворец. Его Величество принял меня весьма милостиво, представил королеве, спросил о здоровье и, узнав, что я еду в Данию к Государю Наследнику Цесаревичу, пригласил к завтраку и отпустил с миром. 
Приехав в Копенгаген, я отправился в загородный дворец Их Величеств Беренсдорф. Представился Цесаревичу, который через три дня сказал мне, что король и королева меня приглашают у них гостить. Окружающие Цесаревича были мне все знакомы и приятели. Тут были генерал-адъютант А.Н. Стюрлер, адъютанты Великого Князя В.А. Барятинский, П.А. Козлов, Д.С. Гирш, секретарь Ф.А. Оом, гофмаршал В.В. Зиновьев, фрейлина и гофмейстерина княжны Куракины. Его Величество приказал мне делать для развлечения карикатуры на всех и всё так, что почти ежедневно мой листок циркулировал в Беренсдорфе. Король скоро заметил во мне талант здорово пить, к тому же я очень понравился гофмаршалу его двора гр. Левенскиблюду<Имя может быть не точно.>, который тоже был не дурак выпить, что аттестовал его пунцово-наливной нос. У короля, надо отдать справедливость, был прекрасный погреб, особенно имелся там запас наполеоновских вин, ибо каждое датское судно, отправлявшееся в дальнее плавание, обязательно покупало при начале плавания бочку хереса, мирсалы или мадеры, обтаскивало её в 3-х годичном плавании по морям и океанам и сдавало в погреба. В наше время подавалась десертная мадера 1814 года. Как дорогой нектар, разливал Мунд-Шенк по рюмкам гостей, после чего добродушный король говорил ему: «А бутылку поставь». Время в этой резиденции проводилось весьма приятно. Ездили осматривать дворцы и музеи Копенгагена и его окрестностей, знаменитую фарфоровую фабрику и рыбную ловлю. В Клампенбергском парке есть громадное озеро. На нём катались в ботиках или гребли на шлюпках. 
Я смело могу сказать, что здесь впервые я заметил в нашем Государе<Будущем царе Александре III.> любовь к искусству и старине. До этого времени я знал только, что он учился рисовать у академика Тихобразова, который скорее был весёлый собеседник, чем толковый профессор, могущий породить в своих учениках ежели не любовь к труду, то, по крайней мере, к искусству. Думаю также, что на Цесаревича имела влияние его юная супруга, которая очень усердно рисовала акварелью, имея достаточную подготовку в рисунке для дамы её высокого положения. С этой поры я начал быть её наставником в искусстве и, конечно, никогда не позволял себе быть учителем на жаловании, что дало мне право быть гораздо свободнее с нею в моих беседах об искусстве. Отучить её от копотной и аккуратной чистоты в работе я не сумел, ибо это было присуще её натуре, но с удовольствием и без лести скажу, что она овладела колоритом и вкусом к краскам, марьяж которых понимала очень хорошо. Цесаревич же стал сперва покупать античное серебро, стекло, фарфор и незаметно перешёл к мебели, гобеленам и картинам. Впоследствии я мало позволял себе ему указывать на то, что казалось для меня хорошим, но наблюдал только, на чём останавливался его выбор, и к радости увидел, что он и в этой отрасли так же своеобразен и самостоятелен, как во многих его серьёзных государственных делах. 
Из Беренсдорфа королевская фамилия переехала в другой загородный замок, но ближе к морю. А нашу свиту поместили в прибрежном Клампенберге. В это же время В. Кн. Ольга Константиновна вышла замуж за греческого короля, который приехал туда же с своею свитою. Их поместили вместе с нами в отеле, и тут-то началась настоящая весёлая жизнь. Во главе грекосов стоял маститый воин за свободу Греции Ходжи-Петроси<Имя может быть не точно.>. Он никогда не покидал свой костюм. С трубкой и в куртке, расшитой золотом, важно раскачивался, ходя по саду. Народ смотрел на него, как на какое-то чудо. Да, и точно, несмотря на свои 78 лет, он был молод, как юноша, шутлив и весел, жаль только, что плохо говорил на языках, исключая своего и итальянского. Был тут ещё адъютант короля артиллерии капитан Кольконронне<Имя может быть не точно.>. Это был сын тоже бойца за народную свободу, но только уже не такой славный, как его родитель, а просто был хлыщ и мазурик. Доктор Метокса (прозванный нами «Мне тоска») был тих и грустен, по вечерам уже был пьян и сонлив. Всегда и везде был дико шумен П.А. Козлов. Мы с ним очень сошлись, но он приударил за дочерью трактирного хозяина и чуть не наделал глупостей, втравив меня в одну таинственную прогулку. Беседы наши были всегда живы и полны дружества. Иногда приезжал к нам Цесаревич, мы шли все купаться в море и ныряли, как дельфины. 
Как я уже сказал выше, все, кто только были при дворе, изображались мною в карикатурах. Но вот на что я раз наткнулся, и ежели бы не вмешался Его Высочество, то дело было бы вполне неприятное. У наследного принца был адъютант, артиллерии капитан Фон-Пратте<Имя может быть не точно.>. Человек чопорный, вылизанный и напомаженный. Главной заботою этого господина был тщательный уход за его головной накладкой, пробор которой был поистине артистически выполнен. Но мне пришла фантазия изобразить этот недостаток адъютанта, и я сделал накладку, приподнятою над его головой, что возбудило общий хохот, ибо все знали слабость этого господина к своей персоне. На другой день я получаю от него письмо, где он меня просит прийти в отдалённый угол парка для переговоров. Видя, что тут дело принять может серьёзный оборот, я взял с собою в карман револьвер, а дабы иметь посредника, просил кн. Барятинского, или, как мы его называли, «Боку», быть поблизости от места объяснения. Когда мы встретились, то вежливо раскланялись, не подавая друг другу руки. «Вы позволили себе меня предать насмешке, я считаю это обидою, и требую от вас удовлетворения». — «Я готов сделать всё, что вам угодно, а потому желаю знать, в чём состоят ваши требования». — «Вы знаете, что я человек военный». — «Да и вас прошу знать, что я тоже человек морской, по званию флотский офицер». — «Мы будем драться». — «Извольте, но только не здесь, ибо я считаю себя гостем Его Величества и состою в свите Цесаревича. Дайте мне время раскланяться с ними, и тогда я к вашим услугам. Но вы должны знать, почему я вас изображал, поверьте, не для своего удовольствия, а по желанию Их Высочества. Вы сами хохотали над другими личностями моего альбома, а теперь обижаетесь. Положим, что мне бы следовало спросить вас, желаете ли вы быть представленным в карикатуре, но я этого не сделал, ибо думал, что вы так же равнодушно смотрите на эту забаву, как и прочие. Но ежели вы считаете себя обиженным, то я, как сказал вам прежде, буду с вами драться, только не в Дании, а хоть на шведском берегу». Мы раскланялись и разошлись. Столкновение моё я рассказал Цесаревичу, тот захохотал добродушно и говорит: «Какой вздор! Неужели он так глуп!». Вечером ко мне подошёл наследный принц и сказал: «Завтра вы завтракаете не за гофмаршальским столом, но у меня». Я его поблагодарил. Взойдя к Его Высочеству, я увидел там и адъютанта. Более никого не было из приглашённых. Мы вежливо раскланялись и сели за стол. Налили бокалы шампанского. «За ваше здоровье, г-н капитан и г-н профессор, чокнитесь». Мы чокнулись. «Ну, теперь уже обиды между вами нет, а тем более, что карикатура уже разорвана и более не существует». Тем инцидент и закончился. 
Собрались в Россию. Мы поехали сперва в Висбаден, где лечилась принцесса Валенская, а её супруг играл в рулетку и покучивал с кокотками. Наш Цесаревич бывал у него, но никогда не гулял с ним ни по городу, ни по саду. Конечно, все мы тут проигрались, но что было всего курьёзнее, что холопство наше тоже ударилось в игру и тоже дотла продулось. Из Висбадена отбыли в Россию, но так как Государыня Цесаревна была беременна, то должны были прожить в скучнейшем городе Диршау целую неделю, после чего вернулись уже в Петербург. 
Праздники Цесаревича 
1868 
В 1868 году я провожу часть лета у моего брата в г. Горки Могилёвской губернии, где он был директором училища земледелия, и возвращаюсь в Петербург по вызову Его Высочества. Живу в «Александрии» в адъютантском павильоне с кн. Барятинским и Козловым. «Бока», или Барятинский, страстно любил удить и ловить рыбу. Перед нами большой пруд с лодками, наполненный всякой рыбой, а главное щуками, на которых напрягаются все усилия, чтоб их ловить. Иногда забрасывают невод и тащат к берегу такую массу, что невод трещит, и, конечно, всё это обратно, кроме щук, пускается на волю. Государыня Цесаревна иногда работает со мною с натуры. Ездим на волчью охоту и на зайцев с гончими, причём я всегда нахожусь в отсталых, ибо сижу на лошади плохо и держусь, как кот на льду. Но вот заявлен скорый приезд сюда короля и королевы Дании. Готовятся празднества и увеселения. Мне и Козлову препоручается устраивать празднества. 
Коттедж «Александрия» не имеет зал, но состоит из небольших комнат. А чтобы дать широкий бал, я придумал к самому парадному крыльцу привалить громадный зал, который выстроили на стропилах, обтянули марселями, фоками и гротами, старыми парусами, которые привезли из Кронштадта. Всё это внутри убрали флагами. По стенам поставили массу тропических растений и цветов, настлали паркет, повесили люстру с мириадами свеч. В глубине устроили сцену, а в боковых палатках стояли буфеты и столы для ужина. Дело было в августе, ночи становились свежие, а потому по углам в котлах за зеленью горел постоянно спирт, дававший температуру до 15-20 градусов. Без хвастовства скажу, что я провёл целых 10 дней в тяжкой работе с утра до вечера, не ходил даже к столу Цесаревича, а ел тут же под деревьями. В один прекрасный день пришёл на работу ко мне, в то время, как я наскоро закусывал, кн. Романовский, герцог Евгений Максимилианович Лейхтенбергский. Видя, что ем чрезвычайно скромно, говорит камер-лакею: «Принеси шампанского». Принесли и налили, и выпили бутылку. Принесли другую, но я наотрез отказался, сказав, что когда занят делом, то не пью. Он начал меня уговаривать. Тут ко мне подошёл какой-то десятский, я его оставил и побежал к делу. Герцог рассердился и рассказал о моём невежестве В. Кн. Марии Николаевне, которая была всегда ко мне расположена, но тут рассердилась не на шутку и не приглашала меня долгое время к себе и даже не кланялась. Козлов тоже что-то плохо ответил герцогу, когда тот хотел ему давать советы насчёт устраиваемых им военных сцен на пруде с джигитовкой казаков, и на него тоже была опала Её Высочества. 
С горячкой Козловым мы, конечно, ругались постоянно, но так как дело общее, то и не обижались и действовали дружно. Кроме павильона и спектакля надо было ещё подумать о балете и народной сцене в виде хоровода, который должен был спуститься в моментально выросшую деревню с косогора коттеджа к озеру. Надо отдать справедливость, что работать при условиях, которыми обставлял нас Двор, очень легко и приятно. Театральная дирекция по моим рисункам исполнила избы деревни, нарубили деревьев высоких, прислали в костюмах сотню парней и девушек. В их числе были танцовщицы народной русской пляски, которые на платформе озера исполняли её в то время, как на воде начали двигаться кусты зелени, залетали нимфы по воздуху и на плоту показалась богиня праздника, окружённая гирляндой красивых женщин, над которыми летали, касаясь воды, феи всякого рода. Установили мы с Козловым программу праздника. Их Высочества её утвердили, и вот что происходило в этот день в «Александрии». 
К 8 часам вечера начали съезжаться приглашённые, и в 9 все собрались в павильоне глядеть живые картины, по окончании которых Козлов устроил факельцуг, и все отправились к пруду, где были устроены платформы со стульями. По звонку левый берег пруда осветился, и там начали петь песни солдаты, а когда это смолкло, то началась отчаянная джигитовка казаков. Оркестр музыки заиграл марш, всё смолкло и обратилось к коттеджу, который почти был невидим. Опять по моему звонку сотни лежавших во тьме матросов дружно, в один момент, подняли декорации домов, заборов и деревьев, которые вдруг осветились фальшфейерами всех цветов, а с горы, опять с песнею, по извилистому пути спускался хоровод с пляской и бубнами. Процессия отошла к пруду, где на площадке исполнялись характерные танцы, а на пруде, как я уже сказал выше, плыли кусты, летали нимфы и за царицей бала вдруг вылетел колоссальный букет ракет, чем и окончился праздник на воздухе. Тем же порядком все вошли на гору к коттеджу, где в зале театра бал разошёлся. Всё приведено в порядок, и по сигналу Козлова бал открылся польским, и пошли танцы самые оживлённые. В полночь сервировали ужин, а потом котильон длился до 4-х часов утра. 
Кроме этого бала в «Александрии» часто бывали ещё маленькие собрания артистического свойства, где принимали участие Их Высочества Цесаревич и Цесаревна, участвуя в живых картинах, фоны которых я быстро малевал с моими учениками. Между прочим, мне пришла идея осуществить живою картиною басню Крылова «Пустынник и медведь». Красавец полковник гатчинских кирасир граф Нирод надел капуцинский костюм и лёг под куст на устроенное зелёное ложе, а около него я поставил матроса, одетого в шкуру медведя. Дал ему в лапы камень и говорю: «Теперь стой прямо, а когда я позвоню, нагнись над монахом так, как будто хочешь у него убить муху на лбу». — «Есть, слушаюсь, ваше благородие». Но вот подходит к картине публика, она моментально освещается зелёным огнём, эффект прекрасный, я звоню, а мой матросик-медведь вместо того, чтобы нагнуться и остановиться, начинает постоянно качаться над графом Ниродом. Общий хохот оглашает сад, и я толкаю медведя, чтоб он скорее исчез. Он бежит, а тут откуда ни возьмись собаки Цесаревича на него бросаются, и чуть не разодрали в клочки моего зверя
1870 
В мае 1870 года я поехал снова за границу. Побудила меня к тому болезнь почек. Я прибыл сперва в Париж, а потом в Виши. В Париже тогда был послом гр. Штакельберг, человек не православный, но крайне добрый и внимательный. Я бывал у него частенько, и раз за завтраком вместе с советником посольства Окуневым (после — посол в Швеции) они взяли с меня слово, что украшу своею работою Парижский храм, потому там и находятся два моих больших образа в нишах церкви — «Хождение по водам Христа» и «Проповедь его же с лодки». Обе эти вещи я посвятил памяти Бейдемана, оставившего семью в нужде. В то время был ктитором церкви почтенный и милейший москвич Почётный гражданин Митрофан Сергеевич Мазурин, делавший для храма много пожертвований, а потому я ему сказал: «Давайте сделаем доброе дело вместе. Я дарю церкви свою работу, а вы дайте хоть 1000 рублей вдове Бейдемана, муж которой так знатно писал образа в церкви по вашему указанию и поощрению». — «Да с радостью, только не надуйте». И на другой день отдал священнику Прилежаеву деньги для передачи вдове. 
Надо сказать, что Мазурин был весьма добрый и умный человек, любил художество, но, к сожалению, был исторически толст и погиб от удара. Приехав в Виши, я встретил там Григория Александровича, гр. Строганова, и Её Высочество В. Кн. Марию Николаевну. «А где же вы живёте», — спросили они. «В Отеле Виши». Когда я вернулся туда, то мне хозяин сказал: «А Великая Княгиня Marie de Russe<Русская Мария.> прислала сказать, чтоб вы у неё и завтракали, и обедали постоянно». Тут же жил Владимир Скорятин, бывший гофмаршал Цесаревича, я ему передал Великокняжеское приказание, на что он покачал головой и сказал: «Да ведь вы лечиться приехали, а не объедаться!». И был прав, ибо приятель мой Г.А. Строганов заставил меня очень злоупотреблять и едой, и питьём против гигиены. Скорятин привёз с собой парня лет 18-ти, шустрого «казачка». Как это бывало у помещиков, видя, что парень дурень, он его отдал на выучку к фотографу. Через 3 недели фотограф приходит к нему и говорит: «Отдайте мне вашего Мишку, я ему положу с едой и жильём жалование 120 фр. в месяц, а потом и 200 дам, это гений, как он умеет составлять химические препараты, и всё это по соображению». Скорятин окончил курс, оставил Мишку на окончание сезона, и когда Мишка вернулся в Россию, то сделался фотографом в Симбирске и получил орла. 
В. Кн. Мария Николаевна была очень гостеприимна, после завтрака садилась за работу, расписывала ширмы на китайский манер, а где надо было тянуть скучные линии, то предоставляла их мне. Часто я ходил с ней по брикаброкам, которых она обогащала, хотя, по правде, у них всё было фальшивое. Но у неё была непреодолимая страсть приобретать. Окончив самым жалким образом своё лечение, я поехал в Париж, где нанял мастерскую на бульваре Клиши. В это время я получил письмо от гр. Перовского, где он меня приглашал приехать в Эмс, дабы путешествовать по Европе с В. Кн. Владимиром Александровичем. При нём состоял ещё мой товарищ контр-адмирал Георгий Тимофеевич фон Бок, а адъютант был гр. В. Шувалов и статс-секретарь А.П. Половцов. 
Мы вскоре пустились в путь, получив на путешествие благословение Цесаревича Александра Александровича, который лечился в Эмсе. Были в Голландии, где, приехав в Гаагу, Великий Князь пожелал отведать королевских сельдей, которым был в то время улов. Как не старался наш посол, но не раздобыл ни одной порядочной сельди и, наконец, сказал: «Ваше Высочество, сельди здесь не едят порядочные люди, а только простой народ. То, что вы кушаете в России, заготовлено особо и заранее всё скуплено. Этот обычай ведётся со времён царя Петра I, который установил эту торговлю и право России». Остались без сельди, но зато насыщались музеями всех городов, начиная с Амстердама и Гааги. Надо отдать справедливость Великому Князю, что он внимательно всё осматривал и с любовью, чем обязан своей родительнице, которая с раннего возраста развила эту любовь в своих детях. 
Вандом, Гарлем, Утрехт, Роттердам и прочие города и городки — всё было посещаемо с научной целью. На кермесе в Утрехте мы смешались с толпой, которая сильно была выпивши и разгульно плясала с бабами, тоже пьяными, и только благодаря моему совету, как человеку бывалому, что с голландцами на кермесах не шутят, мы вышли не с помятыми боками. Из Голландии поехали в Бельгию морем и прибыли в Антверпен. Здесь нас встретили посланные от короля адъютанты, генералы, и начался снова осмотр всех достопримечательностей. Удивлялся Его Высочество и коммерции в церквах бельгийцев. Все достопримечательные картины или образа у них завешаны, и если заплатите лепту, вам их покажут, а иначе ждите дней высокоторжественных и праздничных, когда вас бесплатно допустят любоваться художеством. В Брюгге, Генте, где изобилует живопись Мемлинга, благодаря царской особе нам показали все редкости и дорогие рукописные Евангелия и молитвенники, вечно хранящиеся под спудом. Я пропустил, говоря о Голландии, что благодаря Великому Князю нам показали и все редкости тамошней синагоги, которая обладает несметными сокровищами серебряного и золотого искусства XIII, XIV и XV веков, которое перешло сюда из Испании, когда предусмотрительные жиды, убоясь нашествия 1-й Республики, отправили морем сюда на хранение свои богатства. Раз приобщённое к скопищу Амстердамскому состоит до сих пор в процессе. Дело не может окончиться, ибо Испания теперь бедна, а голландские евреи требуют миллионы за хранение. 
Брюссель с его галереями, музеями и церквами всем знаком, так что описывать его прелести считаю излишним. В то время здесь жил Галле, его студию посетил Великий Князь. В студии не было ничего замечательного, кроме некоторых неоконченных портретов. Были обеды у короля и королевы, последнюю я знал, когда она жила в Дюссельдорфе. Всем нам надавали орденов, и довольные и сытые мы поехали в Дюссельдорф. 
Надо сказать, что раз в публичном саду, вечером, на музыке публика узнала Великого Князя. Тотчас же стали сновать около очень миловидные и весёлые дамы, причём сейчас же все выслали свои карточки всем его окружавшим. Серьёзный и добрейший граф Борис Алексеевич Перовский на другой день получил массу приглашений, равно как Великий Князь и его свита, посетить различных дам весёлого поведения. Но в этот день мы уже катили в Дюссельдорф. 
Знакомый город, где я провёл много скучных и разгульных дней. Знакомить Великого Князя с его художеством было очень легко. Начали с Андрея и Освальда Ахенбахов и дошли до Дюккера и Хебгардта. Оба эти художника считались русскими, но они давно сделались профессорами Германии, а потому я их уже перестал считать нашими. Но, несмотря на это, Великий Князь был с ними очень приветлив, как президент нашей Академии, так что оба беглеца чуть не плакали от радости. О Дюссельдорфе я писал уже прежде, а потому молчу и закончу эту поездку тем, что до нас дошла весть о войне Пруссии с Францией, почему Его Высочество и заблагорассудил вернуться в Россию. Прощаясь со мною, когда я ему объявил, что еду в Париж, он мне сказал: «Ну, Алексей Петрович, вам как маринисту-художнику надо идти на французские корабли, смотреть, как они будут бить немцев». Но не сбылось его желание, французский флот и носа не показал в водах неметчины и так же погиб нравственно, как и армия, преданная и опозоренная своим императором. 
В атмосфере войны 
Прибыв в Париж, где, конечно, всё было в лихорадочном настроении, я скоро поехал с генералом Дмитрием Александровичем Татищевым на этюды в Сен-Мало. Туда тоже проникло воинственное настроение, вечером толпы мальчишек бегали по улицам с разноцветными фонарями и знаменами, подпевая под скорый шаг — «A Berlin, a Berlin, alons bаlonnes Ie Prussien!»<На Берлин, на Берлин, вздуем пруссака! (франц.)>. Газеты зачитывались до хлопьев. Солдатики наплывали со всех сторон. Беглецы — молодые люди шёпотом говорили, узнавая, как бы отлынить от набора. Всё это как-то нервно на нас действовало, и мы порешили с генералом ехать обратно в Париж и ждать событий, но они шли быстро. Чуя, что скоро всё может разыграться дурно, после Седанского погрома, я выехал в Вёль, Нормандию, в сообществе художников Харламова, Гуна и Лавеццари, а Д.А. Татищев просидел там всё осадное время. 
Здесь, в этой деревушке, дабы не показаться предателями, по приглашению местного аптекаря, ярого республиканца, мы участвовали в процессии несения и сожжения на площади против нашего отеля «дерева революции», кругом которого бабы, девки и мужчины, почти все пьяные, плясали до поздней ночи. И здесь опять, как в Сен-Мало, шныряли молодые люди, желающие избежать службы. К моему товарищу К.Ф. Гуну раз подошёл молодой парень (с девкой в пролётке) и сладко говорит ему: «Мы только что женились, мне страх как не хочется идти в солдаты, я прошу вас, не хотите ли вы за 500 франков мне дать ваш паспорт, чтобы я из Дьеппа поехал в Англию. Документы я вам сейчас же возвращу». Гун вскочил, как петух: «Ах, ты, каналья этакая, прочь! Вот я сейчас пойду в полицию и скажу, что ты у меня просишь». В тот же вечер в дилижансе чета уехала в Сен-Валери. И таких мерзавцев была масса. 
Но вот пришла весть, что Париж окружён, мы сейчас же снялись с якоря и отправились в Дьепп. Там на улице нас остановили три жандарма: «Кто вы такие? Пруссаки?». — «Нет, русские». — «Дайте паспорты». И повели в кутузку. Идя по дороге, я говорю: «Далее мы не пойдём, ведите нас к нашему консулу». Справились жандармы, где наше консульство, мы взяли коляски, ибо это было на окраине города, и, в сопровождении архангелов, едем туда, а народ кричит: «Les Prussians, les Prussiens!»<«Прусаки, прусаки!» (франц.)>. Когда консул рассмотрел наши паспорта, то сейчас же сказал жандармам: «Теперь я вам приказываю следить, чтоб этих подданных русского Государя никто не смел тронуть». И точно, несмотря на толпу, жандармы нас бережно провели к экипажам, говоря направо и налево, что это друзья. Так что иногда в толпе слышалось «Vive la Russien, a balle Prussiens!»<«Да здравствует русский, вздуть пруссаков!» (франц.).>. При таком настроении мы сели в омнибус и направились берегом в Остенде, где почувствовали полное спокойствие и на другой день уже были в Брюсселе. 
Через некоторое время мы наняли мастерскую и сели за работу. Попалась нам 12-летняя цыганочка Моцца, которую мы начали писать во всех поворотах. Лучшая ее головка удалась К.Ф. Гуну, и была тотчас же приобретена Наследником Александром Александровичем, когда, приехав в Россию, я ему её представил. Великий Князь очень любил эту черноволосую встрёпанную девочку с огненными глазами и поместил её в свой музей Аничкова дворца. Здесь я был занят окончанием альбома, который составлял, путешествуя с В. Кн. Владимиром Александровичем, и написал с этюда морскую картину, которая висит в Киевском дворце. Жизнь здесь тянулась скучно. Музеи, церкви и мастерские — всё было осмотрено, не исключая первого брюссельского гражданина «Манекен Писс», с которым возятся и носятся до сей поры брюссельские правители ратуши, одевая его по праздникам в кафтан с галунами. Таково предание и таковы городские порядки. 
Слышал я, что у нас в Риге при князе Италийском, графе Суворове Рымникском(67), когда он был генерал-губернатором, с балкона ратуши между другими феодальными правилами для обывателей читалось, чтоб хозяева не смели кормить свою прислугу лососиной более 2-х раз в неделю, когда цена ей в городе была так дорога, что дай Бог богатому бюргеру есть её раз в 2 недели. Впрочем, посиди он подольше на этом посту, так, вероятно, балты призвали бы княжить к себе Бисмарка, на что выказывали всякое поползновение. Как пример разгулявшейся балтской спеси я приведу моего товарища по Морскому корпусу Людвига фон дер Раке, который был очень сконфужен, когда, будучи в Риге на купанье в предместье Болдери, я его приветствовал по-русски. Сей именитый барон совсем отказался от нашего языка, бросив всякое знакомство с русскими. Таких субъектов было много, и все они боготворили потомка русского героя Суворова за его халатность. 
В это время при брюссельской церкви проживал священник, имевший манию графини Блудовой — хоть козу, да перевести в православие! И вот какая-то барыня поддалась под его проповеди и пообещала принять нашу религию, да и раздумала. Бедный поп деяние своё расславил и, когда увидел, что барыня попятилась, то стал заговариваться и сумасшествовать. А когда я уговаривал плюнуть на эту бестию, то он отвечал: «Как плюнуть, а обер-прокурор-то!». 
1871 
Наступил февраль месяц 1871 года. В Брюсселе стояла стужа, платья тёплого у меня не было, а я всё-таки решил ехать в Россию. По приезде стал снова преподавателем — руководителем при Государыне Цесаревне. В это время в Аничковом дворце ставилось много живых картин и игрались спектакли. В этих забавах я принял живое участие. Театр был устроен Монигетти в Белом зале. Стены драпировались чудными гобеленами, купленными у Скорятина, так что стиль ампир залы был неузнаваем. Ставились картины живые весьма роскошно. Цесаревич принимал во всём живое участие, и тут я ещё более познал в нем любовь к изящному. Я имел хороший этюд грота св. Розалии в Палермо. Сделал эскизы, декорации прекрасно написал мой товарищ Бочаров, пригласил к участию самых красивых девиц высшего круга. Тут была г-жа Ланская, впоследствии г-жа Шипова-Скобелева, потом княгиня Белосельская, кн. Барятинская, урождённая гр. Стенбок, князь Владимир Антонович Барятинский, князь Голицын, камергер Цесаревича, граф Нирод и пр. и пр. Всё это было одето в роскошные итальянские костюмы. Тут были англичане с красной книжкой Бедекера и народ. Гробница св. Розалии была написана тоже с натуры, и на церковном аналое стояли канделябры, лежала книга Евангелие и стоял крест. Для довершения иллюзии при поднятии занавеса с аккомпанементом органа раздалось пение г-жи Латошацкой «Аве Мария» Гуно. И когда занавес упал, то восторг был всеобщий. В числе зрителей была Государыня императрица Мария Александровна, которая 3 раза просила повторить картину и по окончании вечера подозвала меня к себе, благодарила и ласково заметила: «А крест и книгу лучше бы было не вводить в обстановку». Далее шла картина «Ангел», взятая из поэмы Лермонтова «По небу полуночи...». Здесь позировала А.В. Жуковская. Поза была весьма трудная, ибо приходилось быть подвешенной на воздухе на железных скобах, протянутых через облачную декорацию. При этом опять был слышен романс и стройный его аккомпанемент, произведший общее одобрение. Далее шла сцена из Кальдерона, когда женщина в отчаянии, с распущенными волосами бросается в море. Тут музыки не было, но всю прелесть сосредоточила на себе г-жа Ланская, обладавшая всеми качествами, чтобы выполнить эту картину. Поза опять была трудная, ибо опять приходилось быть подвешенной. Волны моря я осыпал слюдой, от чего получился лунный блеск на воде, что советую употреблять декораторам как могучее средство. 
Кроме того, в Аничковом дворце частенько давались вечера с танцами. Публики было немного, но зато все веселились, не толкаясь, и просторно садились за роскошные ужины, за чудо сервированные столы. Для чего верно служила богатая дворцовая сервантная. 
Продолжая бывать у Её Высочества для занятий, в одно утро, следя внимательно за её работой (она копировала Мейссонье), я вдруг почувствовал, что меня как бы пошатнуло. Я побледнел, Великая Княгиня обратила на меня внимание и тотчас же приказала подать льду и воды. Намочив салфетку, я положил её на голову и думал, что очнусь, и хотел продолжать работу, но дурман мой не проходил. Пришёл Цесаревич, пригласил завтракать, но я отказался и едва добрался до друга моего, доктора Густава Ивановича Гирша, который осмотрел меня, посадил в карету и отвез домой, где признал мозговой удар(68). Нa другой день приехал ко мне С.П. Боткин, и оба они решили, что есть разрыв, что дело нешуточное и нужен полный покой. Но не по натуре моей было это новое положение. В это время я был призван в члены Совета Академии художеств вместе с Гунном и Ге. Все мы дружно желали пользы учреждению и хотели работать. Но пришлось умерить свой пыл и предаться уходу докторов. В течение двух с половиной месяцев, ежедневно из Аничкова дворца являлся ко мне ездовой узнать о здоровье. Тоже часто бывали и из Зимнего от Её Величества Государыни императрицы. Такое внимание утешало меня в моей болезни, я стал медленно приходить в себя, так что в мае месяце мог выехать за границу в Карлсбад, Теплиц и Рим(69). Воздух, диета и воды меня немного поправили, но тяжесть и дурман головы не покидали, но я уже мог говорить без уродливых ужимок и самочувствие правой стороны почти вернулось. 
Рим мне был знаком. В нём я провёл 2 года моего пенсионерства, а потому и не предавался осмотру его достопримечательностей, но отыскал моего академического товарища, профессора Фёдора Андреевича Бронникова. Вспомнили с ним нашу былую молодецкую жизнь и всех наших товарищей. Друга моего я нашёл болезненным — он страдал расширением аорты, потому работал мало в своей мастерской, в которой я начал понемногу работать, но силы мои были очень слабы, так что решил подождать работы с натуры. 
Слово и Кисть 
У кого есть мастерская, кто из художников живёт хоть немного оседло, сейчас заведутся знакомые и любители. Что это за люди, разобрать их почти всегда трудно, когда они начнут говорить с вами про ваши картины и талант. В искренность слов этих ценителей и любителей я никогда не верил. Но скорее меня наводил на раздумье отзыв совсем простого человека-простолюдина, чем восхищённая речь образованного сословия, от которого часто приходилось слышать: «О, вы вечно будете жить в ваших творениях, они не умрут, и потомство всегда будет вас знать и помнить!». То же говорят литераторам, актёрам, поэтам и, наконец, фотографам и фокусникам, для которых во Франции пристала очень хорошая кличка «Иллюзионист». 
Но часто, не предаваясь обольщениям, у меня назревало желание уяснить себе, ну кто более способен из нас, художник или писатель, действовать образовательно на людей, и я всё-таки пришёл к убеждению, что слово живое всегда значительнее всякой картины или всякого художественного изображения действует и западает в душу человека. По-моему, картина или рисунок — всё это только одна сторона природы, один фазис творчества. Скульптура уже более даёт понятие всестороннего в художестве. Вы её обходите отовсюду, она должна напомнить вам то, что преследовал мастер в своей задаче, и иллюзия часто бывает полная. Тогда как картина, правда, увлечёт вас, заставит задуматься, вглядываться, даст вам даже должное настроение себя понять и причинит наслаждение. Но это кратковременно, и какой бы сюжет её не был, всё-таки вы можете ещё что-либо досказывать и желать. Возьмите же поэзию или литературное первоклассное произведение. Оно доставляет совсем другое чувство. Вы следите постоянно с полным интересом за характерами людей, их страстями, пороками, доблестью. Часто часами вы находитесь под впечатлением прочитанного. Мораль вас врачует, доводит до сознания своих недостатков или причиняет тихую радость. Творчество поэта так же увлекательно. Я не говорю о Пушкине, Лермонтове, Жуковском, это столпы нашей литературы. Но Кольцов и даже Фет, хотя писавший эскизно, не договаривая, — сколько возвышенного чувства в них и сколько наслаждения вникать в душу! Гоголь, Грибоедов, Тургенев, Достоевский, Гончаров и прочие — сколько они образовали и развили людей, давая мягкость закоснелым чувствам и согревая любовь к своей Родине звучным и стройным, как хорошая музыка, слогом. А наши картины, способны ли они дать всё, что я сказал? Нет! Да и смотреть их труднее всякому человеку и делать оценку, не будучи достаточно развитым и подготовленным. А как подойдёте вы к германским мыслителям-художникам, каковы Корнелиус, Каульбах-отец, Миллиоти, Ретель и другие, то тут уж ровно ничего не поймёшь, так они далеки от живой и доступной натуры, чтобы быть понятыми созерцателями. И поневоле вспомнишь гоголевского капитана Копейкина, который, подходя к дому великого человека, дивился швейцару, заслонявшему вход, думая, как бы не запакостить собственными прикосновениями ручку парадной двери, которая должна была быть открытой настежь для доброго дела генералами и богачами. Так всякая бесхитростно, но верно написанная картина должна быть доступна человеку, и ежели он ещё образован и знающ, то, конечно, получит полное удовлетворение. 
В Риме я нашёл старых знакомых. Старик Корроди — акварелист всё так же добросовестно и скучно исполнял свои акварели, снимая камерой-лючидой контуры местности. Два сына его, которых я знал детьми, теперь стали художниками-пейзажистами. Посетив их мастерскую, я увидел бойко накрашенные холсты окрестностей Рима и Неаполя. Это не были художники, а спекуляторы, бессовестно хватавшие форестьеров<Путешественников (франц.).>, всучивая им свои произведения. Вся студия кругом была убрана ими, и так как место было дорого, то они ухитрились вращать картины на стенах, что было занятно. Младший писал по чести, но старший гнул дуги непаренные и закатывал такие голубые небеса и жёлтые закаты солнца, что, право, не хуже И.К. Айвазовского, у которого они порядочно понаворовали его способов писания.

1875 
Благодаря Ивану Сергеевичу Тургеневу русские художники имели постоянно вход в дом и на вечера знаменитой м-м Полины Виардо, где случалось слушать превосходную музыку, самых лучших артистов, знаменитых певцов и певиц(83). 
Ещё молодым офицером я слушал м-м Виардо в Итальянской опере в Петербурге и с тех пор, не будучи вовсе музыкальным, всегда носил неизгладимое впечатление от её голоса, который при превосходной игре очаровывал всех, кто только её знал. Я впервые просто приходил в телячий восторг от Полины Гарсиа. И для меня после неё никогда не было такой певицы гениальной, музыкальной и драматической актрисы, как она. Позднее я уже был с ней коротко знаком через И. С. Тургенева, и думаю, что мне не раз придётся говорить об этой изрядной женщине. Как теперь помню, что это был за праздник — идти в оперу слушать «Севильского цирюльника» и видеть её в роли Розины! А в «Пророке»(84) как она была величественна! Да, словом, везде гений был с нею, давая всем полное очарование! М-м Виардо не была хороша собой, но была стройна и даже худощава. У неё до старости были чудные чёрные волосы, умные бархатные чёрные глаза и матовый цвет лица, какой видно у природных испанских цыганов. Рот её был большой и безобразный. Но только что она начинала петь, о недостатках лица и речи не было. Она буквально вдохновлялась, являясь такою красавицею могучею, такой актрисой, что театр дрожал от рукоплесканий и браво. Цветы сыпались на сцену, и в этом восторженном всеобщем шуме царица сцены скрывалась за падающим занавесом. 
Я видел тоже и Фани Эйслер. Конечно, не так, как англичанин, осматривающий у неё могилу герцога Рейхштадского, но на сцене. Она была очаровательно грациозна. Случалось видеть и Рашель не раз в жизни с её греческой скульптурной грацией и чарующей речью. Но Полина Виардо для меня всегда была выше всех в сценическом наслаждении. Конечно, той прелести звука уже не было при её настоящем пении, но манера говорить романсы, а в особенности испанские песни, была у неё в это время очаровательна. Узнав ближе Ивана Сергеевича и видя его слушающим пение обожаемой им женщины, которой он посвятил всю свою жизнь, я смотрел на них обоих с чувством глубокого уважения и вопреки всем толкам и пересудам наших россиян, ругавших её цыганкой, похитившей нашего Тургенева, скажу, что он был счастлив по-своему, и бахвал тот человек, который подвергал дерзкому суждению таких двух гениальных личностей, каковы были он и она. 
На вечерах у Виардо я познакомился с музыкантами Сен-Сансом, Сарасатом (скрипачом), с Золя, Полем Бурже, Ренаном и прочими. Все шли под эту кровлю высокого художества, считая честью быть у гениальной певицы и музыкантки. 
Бывали тут и литературные утра, организованные И. С. Тургеневым для усиления средств русской, учащейся в Париже, молодёжи, которую он поддерживал, не зная отказа, причём, иногда был бессовестно эксплуатируем. 
На моих вечерах родилась первая мысль устройства керамической мастерской в доме фабриканта Жилло, где работал Егоров. Тут нам помог С.С. Поляков. Он предложил 2 тысячи франков, на которые мы обзавелись и хорошо устроились. Лучшими художниками оказались И.Е. Репин, В.Д. Поленов, а потом Виллие и Похитонов(85). Здесь я стал работать и на лаве, и послал впоследствии первую мою работу Цесаревичу Александру Александровичу, который поместил мою работу в свой Аничковский музей и с тех пор стал интересоваться этим производством очень серьёзно, ибо лава весьма близка к нашим старинным изразцам(86). 
Но недолго существовала наша керамическая мастерская. Ретивая и талантливая молодёжь уехала на родину, и вскоре мы её закрыли. И остался в ней один бездарный Егоров, писавший образа для Севастопольского храма на могиле адмиралов. Другие образа, наружные, писаны с оригинала профессора Неффа, но не Егоровым, а другими художниками с фабрики Жилло и украшают снаружи церковь на братском Севастопольском кладбище и служат тоже доказательством прочности этого материала, заменяющего драгоценную мозаику. 
Однажды Его Высочество, говоря со мною о мозаическом отделении при Академии художеств, весьма подробно интересовался его возникновением и производством работ. Конечно, я высказал ему своё честное мнение об этом учреждении, на которое по воле императора Николая I много было затрачено денег и которое стало бойкой доходной статьёй вора Исеева. Выстроено было новое здание, мастером приглашён был мозаичист из Рима Бонафиди, который привёз с собой брата и ещё несколько итальянцев. Тогда ректором был Ф.А. Бруни, женатый на дочери трактирщика в Риме. Кумовство и свойство скоро установились. Бонафиди женился на его дочери, и смальты, которые заготовлялись тысячами сортов на Стекольном императорском заводе, бесконтрольно им производились. А когда дело доходило до смальт, то тут была лучшая спекуляция. Художники вербовались из неудачников-учеников, конечно, ума тут не надо иметь, а разве только аккуратность в подборе цветов с эскиза, а потому дело шло медленно, но хорошо. 
Надо отдать честь русским мозаичникам. Кто видел их работу в Исаакиевском соборе — конечно, она не уступит мозаикам св. Петра в Риме. Но то, что вкладывали в эти образа, это другая статья. Да, не знаю, ежели бы нашёлся любитель составить обзор работы мозаичного производства, то благодаря Исееву цифры были бы совсем дутые против настоящей стоимости. Это был вор клеймённый, окончивший Сибирью. 
Выслушав мой отчёт, Наследник Цесаревич тогда же внимательно расспросил меня о производстве работ на лаве. Уже 40 лет, ежели не 50, в Париже это производство получило полное гражданство. Некто Жилло добыл пласты лавы в Оверни. Стал эмалировать пилёные квадраты в 3 метра длиной и 2 шириной и на них огнеупорною краскою воспроизводить образа и всякие поделки. Фурштоки на реке Сене под мостами служили доказательством её прочности. Тут бывает лёд и всякая разнородная температура, но она стояла как будто сегодня исполненная. 
Подписи на углах улиц во французских городах делаются на лаве и заменили эмаль, которая колется. Громадные панно пишутся для украшения стен, в особенности, где есть сырость. Большие куски притачиваются так аккуратно, что пазы едва видны. Дел на этих пластах может быть не только копиистам, но и свободным художникам своих композиций. И когда вы сравните ценность мозаики с квадратным метром расписной лавы, то это будет 2000 рублей к 200 франкам. Цифра эта до такой степени внушительна, что Великий Князь заинтересовался главным производством и сказал мне: «Скажите об этом брату Владимиру, а я, со своей стороны, тоже поговорю с ним». Конечно, Великий Князь — президент меня выслушал и сказал: «Хорошо. Подайте записку в Академию, и, ежели это так, то надо будет устроить что-либо при Мозаическом заведении». Докладная записка была представлена. Вор Исеев тоже как бы внимательно меня слушал. Но, конечно, никакого движения не дал, ибо это производство прямо било его по карману. 
Прошло несколько времени, я уехал за границу, и до меня доходили отголоски Исеева, который, смеясь, рассказывал своим холопам, что-де Боголюбов надоедал президенту своими проектами, благодаря тому, что Цесаревич его слушал, на что Великий Князь Владимир Александрович сказал: «Да, Боголюбов прожектёр без всякого фонда». Но царь наш всё-таки до конца жизни интересовался лавою. 
Он приказал мне подготовить художника для этой работы. Художник Иссидор Посс работал и жил на фабрике и копировал образ Александра Невского с образа Бронникова по заказу Государя. Ф.А. Бронников нарисовал по его же заказу оригинал для Копенгагенской церкви, который и стоит наруже. Посс писал для Думы в Москве большой образ в память избавления царской семьи при Борках. Писал для частных лиц образа. Последний заказ покойного Государя был образ «Воскрешения Христа», заказанный по просьбе Её Величества королевы греческой для Афинского кладбища, где хоронят матросов с наших станционеров. Этою работою Государь в особенности интересовался. 2 раза она была переделана, и на 3-й царь приказал при фарфоровом заводе устроить особую мастерскую с обжигательной печью. За дело взялся знаток, директор императорского завода г. Гурьев. Но смерть бывшего нашего покровителя пресекла это начинание. Пожил бы он, и я уверен, что вся наружная живопись наших церквей была бы главная, ибо он наметил талантливого иконописца нашего Васнецова быть исполнителем как наружной, так и внутренней живописи строящегося храма на месте, где погиб его августейший родитель(87). 
Я говорил выше о гостеприимстве и доброте души Дмитрия Александровича Татищева, у которого мы, художники, частенько собирались. Сколько мог, он помогал беднякам, доставлял им работы, а чаще так кормил и поил. Но здоровье его вдруг ухудшилось. Он давно страдал сердцем, по натуре хотя был богатырь, но скоро его свалило, и он стал заметно таять. Герой Скобелев был его воспитанником, а потому мать его г-жа Скобелева терпеливо сидела у кровати больного, ухаживала за ним. Он был дружен с генералами Броневским и Павлом Ланским. Это были его товарищи по полку, к ним причислял и меня, и в последние свои минуты просил нас заняться участью его сынка, прижитого с какой-то циркачкой, которого он держал при себе, при гувернантке-швейцарке, одевал как куклу, любил и с гордостью говорил: «Я из него сделаю гусара». По совету г-жи Скобелевой он решился написать прошение Государю, прося усыновить ребёнка. Я, Броневский и Ланский его сочиняли. Я переписывал, и мы все трое подписали как свидетели. 
Видя, что дни Татищева сочтены, мы порешили скорее выписать из России его брата Александра Александровича, пензенского губернатора, рассчитывая сообщить ему о положении умирающего, который, видно, не веря в своего родимого брата, неоднократно предлагал мне, Ланскому и Броневскому выдать векселя с тем, чтобы мы их передали сыну, но чувство бронзового векселя претило как-то, и мы отложили это дело до приезда старшего его брата, которого считали его другом. 
Когда приехал он, больной уже был плох. Он, призвав Броневского, сказал ему: «Что же, действуйте». Вот мы уединились с ним, передали ему прошение и говорили о том, что Дмитрий Александрович желает обеспечить своего сына, который по закону не может пользоваться наследством, а потому, уважая вас, подождали и всё передали на вашу совесть. Приняв бумаги и выслушав речь, он не обмолвился ни словом. 
На другой день больному стало ещё хуже. Броневский и Ланский намекали Александру Александровичу, что-де время торопит дело. Но он опять отклонил его, а в ночь друга нашего не стало. Мы решили узнать намерение брата, и вот был ответ: «Чтоб в род Татищевых попал выблюдок — никогда!». И, вынув из кармана бумагу, разорвал её и бросил в камин. «А что касается до векселя, то хороши бы вы были, взяв бронзовые векселя! Ха-ха-ха!» Конечно, после этого мы более в судьбу ребёнка не вступались. Он отыскал мать, сдал его ей на руки и сказал, что будет давать на содержание и его будущее обеспечит. Как я слышал, оба брата, Леонид и Александр, положили 15 т. р. на его имя до совершеннолетня, а матери выдавалась пенсия, но не равномерно, ибо раз она потребовала меня к мировому как свидетеля, показав бумагу, выданную Татищевым ей при жизни за подписью Ланского, меня и Броневского на сумму 2400 фр. в год. Я взял повестку судьи и отослал А.А. Татищеву в Петербург, с просьбой оградить меня от всяких хлопот. А ежели это повторится, то подам просьбу лично Государю и выясню всё, что знаю. С тех пор я его уже не встречал, но прочитал в газетах, что он умер членом Государственного совета и был погребён несколькими архиереями с подобающею помпою и что произносились горячие речи о нём как друге народа и отличном хозяине-губернаторе. Ну и вечная ему память. А какова будет встреча на том свете двух братьев, не знаю. Точно так же как не знаю, что сталось с его ребёнком. Грустно было быть свидетелем такого тупоумия и безбожного отношения брата к невинному ребёнку из жадности к деньгам, ибо своих детей у него не было. 
Приехал в 1874 году в Лондон Цесаревич с Цесаревной. Остановились в Букингемском дворце. В это время проживал у меня большой мой старый поклонник и приятель, ставший министром Государственных имуществ, Александр Алексеевич Зеленой. Знакомы мы были с ним с корпусной скамьи. Я был товарищем его родного брата Порфирия Зеленого, почему мы и отправились вместе поклониться Его Высочеству. Но жизнь наших августейших особ была так полна и разнообразна, что видеть их было почти невозможно, почему мы и отправились скоро домой, ожидая их приезда в Париж. 
В это время родной брат мой Николай Петрович Боголюбов заканчивал свою службу директора Горкогорецкого земледельческого училища, а потому я заранее нанял для него квартиру в одном со мною доме и, так как жизнь в отеле очень была неудобна, Александру Алексеевичу Зеленому предложил поселиться у меня. Я уже сказал, что мы были с ним по воспитанию моряки, оказавшиеся совсем на противоположных карьерах, что не мешало нам, Боголюбовым, быть друзьями всей многочисленной фамилии Зеленых, которые были нашими учителями в Морском корпусе, и к чести их надо сказать, что все Зеленые были преумные люди высокой честности. 
Торопецкий уезд наградил флот псковитянами высокого качества. Александр и Семён Ильичи были люди весьма учёные. Первый был педагог-писатель, а второй замечательный астроном. Кузены их, Александр и Порфирий Зеленые, тоже были умницы. Первый, мой настоящий сожитель, был прежде товарищем министра Михаила Николаевича Муравьёва, после которого и занял его место по Государственным имуществам. А Порфирий был педагог, окончивший службу по Удельному ведомству. Был здоровья слабого и умер чахоткою в Ялте. С ним мы были товарищами по Корпусу, шли в одном классе до выпуска и до смерти его были истинными друзьями. Александра Алексеевича постиг удар, и он удалился от министерства и влачил свои дни то за границей, то в Ялте, где и умер от паралича горла. Жизнь его была очень разнообразна. Он плавал кругом света на транспорте «Иртыш». Сибирью возвратился домой, перешёл в Межевое ведомство. А когда открылась Севастопольская осада, то командовал полком всё время осады и был контужен, после чего, как я сказал, был товарищем министра Государственных имуществ и министром около 10 лет. Грустно мне было видеть, как разрушался этот добрый и честный человек. 
На беду, сестра его вышла замуж за чиновника-педагога Соловьёва, за того самого нигилиста и стерву, который стрелял в императора Александра II. На министерской карьере Зеленой был, можно сказать, другом Государя, который любил его и верил в его высокую честность, ибо Александр Алексеевич, не робея, говорил Государю самые высокие истины. Да и не мудрено, ибо это был воспитанник школы графа М.Н. Муравьёва. Но случилась великая мерзость с членом его семьи. Конечно, царь изменил к нему свои отношения, и по пpиeздe в Ялту, когда изнурённый, болезненный Александр Алексеевич пришёл встретить Его Величество на пристань, Государь бросил на него строгий взгляд и прошёл мимо, не оказав никакого внимания. 
Глубоко опечаленный старик стал, видимо, чахнуть и скоро скончался от удушья. Такова была развязка этого доброго и умного человека. По-моему, Александр Алексеевич не был человеком государственным, но высокая его честность оказала всё-таки услуги Отечеству. 
В октябре прибыли сюда Цесаревич и Цесаревна. Они поместились в доме посольства. С первого дня их приезда я был неотлучно при них. Я уже выше сказывал, что здесь проживали наши талантливые художники пенсионеры, а потому почти все их мастерские были посещаемы Их Высочествами и редкому из них они не сделали заказа, приобретая, что было готового из начатого(88). 
Люксембург, Лувр, Клюни были ими тщательно осмотрены, как и «Морг», где собирают случайных мертвецов. 
В это время в отеле «Бристоль» проживала принцесса Валенская, сестра Цесаревны, а потому приходилось сопровождать их в магазины, Лувр и Бон Марше. Конечно, для Его Высочества визиты эти были скучны, и, оставив дам, мы пошли посмотреть картинные галереи-магазины, где, конечно, выставляется всякий хлам, что ни есть подешевле. Возвратясь к Их Высочествам, мы увидали целый ворох мантилий, бурнусов, которые Цесаревна покупала для своих знакомых. Идя в эту экскурсию. Цесаревич приказал мне держать себя равно, так, чтобы не заметили его особу, что я и выдерживал. Но принцессу Валенскую узнала какая-то англичанка, и вдруг весть разнеслась, как молния, что здесь Наследник русского престола с женой и её сестрой. Давка стала серьёзная, так что я пошёл к управляющему работами, прося открыть нам свободный путь. 
Будучи хорошо знаком с А.П. Базилевским, я предложил Цесаревичу осмотреть его собрание редкостей, что и было сделано. Истинно серьёзный подбор предметов от начала христианства кончая XV веком поразил Великого Князя, и так как он чувствовал себя как бы в России, то, не стесняясь, слушал рассказы хозяина, покуривая папиросы и кушая чай. 
Визит этот длился час с четвертью, уже стало темнеть. Хозяин велел осветить галерею, что произвело полный эффект. С этой минуты я увидел, что Великий Князь не любитель потому, что богат и может приобретать редкости, но что он ценитель и хочет учиться на том, что видит.
1877 
Но шло медленно выздоровление Николая Петровича, и я, несмотря на нашу истинно братскую любовь, ясно видел, что житьё во Франции ему не по натуре, да и не по душе. А потому, погостив у меня 2 года, он решил поехать на житьё в Москву, где были у нас добрые знакомые и небольшая родня. Несмотря на наше знакомство в Париже с семействами С. С. Полякова, г.г. Франкештейнов, Броневских, гр. Муравьёвых и других обитателей, привычка к Родине проявлялась у него постоянно. 
Но вот наступила роковая година для нашего отечества. В воздухе носилась будущая война за освобождение братушек(91). Многим дело казалось правым и христианским, но были люди, которые с грустью смотрели на эти крестовые походы. Дипломатия была в чёрных очках и не видела будущих невзгод, павших на наше отечество. Немцы перехитрили нас, а за ними и все остальные державы нас предали и оставили. Мы разорились в пух. Выиграли почти ничего, но до сих пор ещё в смысле золотого рубля мы ничтожны. 
Конечно, не мне вступать в разбор происшедшего. Настанет время, когда ясно историк изложит наши ошибки. Я приехал в Петербург, когда война была уже объявлена, и повстречался с моим старым товарищем гвардейского экипажа капитаном 1 ранга Эйлером. Пошёл на Дворцовую площадь смотреть, как славный батальон гвардии под командой полковника Озерова парадировал перед Государем отход на Дунай. В городе было большое движение. Все шептались. Кто уверенно, а кто и с боязнью. Конечно, офицерство ликовало, это их элемент, их будущее, следовательно, энтузиазму было много. 
На третий день моего приезда я был у Наследника в Царском Селе. В Александровском дворце под управлением Государыни Цесаревны работал Красный Крест. Будучи знаком со всеми, я зашёл в библиотеку, где образовалась швейная из разных придворных дам. Владея рисунком выкройки, я скроил 42 халата. Всем заведовала фрейлина Цесаревны гр. Апраксина (после кн. Оболенская) и секретарь Её Высочества Ф.А. Оом. По соизволению Цесаревича я прожил в Царском около двух недель, посещая усердно аристократическую швейную, кроя и полосуя холст для всяких потребностей. Великий Князь спросил меня: «Ну, а вы, Алексей Петрович, на войну поедете?». — «Ежели прикажут», — ответил я. И на другой день он объявил мне, что Государь император приказывает мне писать уже совершившиеся события на Дунае — батарейный взрыв турецкого монитора, дела лейтенантов Дурасова и Шестакова и высадку наших войск в Добрудже. 
Получив от министра Двора открытый лист на проезд на театр войны, я поехал в Москву. Закупил нужные пожитки для походного художника и прибыл в Кишинёв под тропическим проливным дождём(92). Железнодорожная станция уже была во власти какого-то капитана. Поезда сменялись поездами, обозами пьяных солдат и артиллерии, так что прошло часа полтора, когда была возможность поговорить с капитаном, который на вопрос мой, могу ли я ехать далее с открытым листом, объявил: «Нет, вы должны взять здесь военный билет 1-го класса на Браилов, а хотите — так и на Бухарест». — «А где его берут?» — «Это в штабной канцелярии». — «А как туда попасть?» — «Это как хотите. Пожалуй, я вам дам провожатого». И дал какого-то солдатика Ермольева. 
В это время дождь приостановился, но грязища кругом стояла непролазная. Послал я Ермольева в город привести возницу. Через полчаса он привёл какую-то телегу, и мы поехали. Добрались до штаба и доехали до крыльца. На спине Ермольева, по случаю лужи по колено, я зашёл в воинское присутствие, где за столом сидело человек 7 писарей, конечно, пьяных наполовину и с папиросами в зубах. На запрос мой о выдаче проездной карты приличный писарь сказал: «Да г. полковник с гостями в карты играют, побывайте завтра утром». — «Ну, так поди и отдай полковнику мой открытый лист и скажи, что я не жду. А ежели не даст, так скажи сейчас же, что буду телеграфировать главнокомандующему В. Кн. Николаю Николаевичу». В момент писарь начал застёгиваться, прихорашиваться и выбежал на двор. Через минут 10 вошёл в белом кителе краснорожий господин с усами до груди, осмотрел меня и говорит: «Да вы живописец?». — «Да, — говорю, — я не военный, штатский из Академии и от Цесаревича». — «Так что ж вы будете там делать?» — «Что приказано, прочтите хорошенько бумагу». Тут он её пробежал и вдруг добродушно улыбнулся и говорит: «Ну, это другое дело. А ты, что же, скотина, — обратился к писарю, — ничего этого не доложил, прохвост такой. Я бы скорее выдал». И точно, сам выписал моё имя на розовом билете, и через минутку я опять ковылял по грязи на станцию. 
Уже смеркалось. Спрашиваю станционного коменданта (как их тогда звали), когда идёт поезд. «Завтра в 5 часов утра». — «Так где же мне ночевать?» — «Да нигде места не найдёте. У меня тоже нет. Хотите, лягте на этот стол, на эту половину, ибо другую я отдам штаб-доктору. Вот всё, что могу вам предложить, а пока положите на ваше место пожитки, в оправдание будущего, и пойдёмте ко мне в каморку пить чай и покурить». Я поблагодарил его от души и вошёл в каморку, где стол готовили 5 офицеров и штаб-доктор Ширяев, с которым я сейчас же познакомился. 
Комендант, капитан, оказался премилым человеком, весёлым и пьющим. Почти все пили пунш, но так как о коньяке и помину не было, то заливали чай очищенной водкой, заправляя лимоном. 
Проспал я на столе благополучно, будучи очень уставшим, и, поблагодарив добродушного коменданта, поехал в Яссы, дав слово на обратном пути отдарить его рисуночками на память за гостеприимство. 
Яссы были полны военным людом. Около станции стоял лагерем какой-то полк, тут же помещался барак для больных и раненых под опекою князя Друцкого-Любецкого, моего знакомого. Несмотря на то, что война только началась, больных было уже много. Тиф был в полном разгаре. Около больных ходили фельдшерицы и сестры Красного Креста. «Славный это народ, — сказал мне князь, — работают с самоотвержением, безусловно, есть и канальи-нигилистки между ними. Недавно выгнал одну за то, что когда умирающий солдат просил позвать попа, то она начала его убеждать, что и без Бога дорога гладка в вечность и что всё это вздор и болтовня». Надо отдать справедливость кн. Друцкому-Любецкому, что он до конца ревностно нёс свою обязанность и что барак его самый бойкий, как передаточный, содержался в строгом порядке и чистоте. 
Порадовала меня особенность в Яссах — все извозчики были русские скопцы. Живут очень зажиточно и составляют свою корпорацию во всей Румынии, ибо в Браилове, Добрудже и даже Бухаресте их везде встречаешь. 
Вечером я отправился дальше и на другой день достиг Браилова, главного пункта моих работ. По дороге повидал впервые удаль и фатализм нашего русского солдата. Везде на станциях, не то что в вагонах и на платформах, кишели их группы. Из окон раздавался хохот и хоровая песня, а на платформах с бубнами и тарелками отплясывали трепака, свистя и завывая всякими гиканьями. 
Приехав в Браилов и взвалив на скопца-извозчика свой скарб, я его спрашиваю: «Какая здесь лучшая гостиница?». — «Да все хороши, ваше превосходительство». — «А где живут моряки?» — «А это в Европейской. Там весело и артистки есть». — «Значит, кабак?» — «Зачем кабак, генералы останавливаются». — «Ну, вези к генералам». 
Европейская гостиница была полна, как огурец, но услужливый грек-хозяин, или скорее жид, попросил обождать до 3-х часов, ибо выбывает инженер-полковник. Я остался в зале, расспросил, кто здесь флотские офицеры. «Да их человек 10 живёт, а вот идёт мичман Фёдоров». Я с ним раскланялся и сейчас же вступил в тесную дружбу, ибо он занимался живописью и страшно обрадовался, узнав, кто я такой. С той минуты он сделался со мною неразлучен, и я ему много обязан за все его услуги. И в тот же день перезнакомился со всеми моими юными товарищами по флоту. Комнату мне дали приличную, довольно чистую, а к услугам явился сейчас вестовой матрос. 
В 7 часов сервирован был обед, за которым, точно, играли венгерские артистки, сильно нарумяненные и отчаянно декольтированные. По окончании концерта они все разбрелись по номерам, а в том же зале составился «банк», переходивший в штос и ландскнехт. Народу собралось много, курили и пили, и хохотали до глубокой ночи. Но так как я чувствовал усталость, то и отправился спать. Уж я разделся, как кто-то постучался ко мне в дверь. Я зажёг свечу и отворил дверь. Вижу, передо мной стоит высокий господин. «Вам что надо?» — «Извините, ваше сиятельство. Я доктор при отеле, спать вам одним скучно, так не прикажете ли, я приведу вам прекрасную девицу». — «Я женат, и девок мне не нужно, благодарю за предложение». — «Да что же, что женаты. Царь Пётр Великий сказал, коли между мужем и женой три горы да три речки, так всё простительно». — «Ну, ну, убирайтесь к чёрту». И я захлопнул ему дверь на самую рожу. 
Наутро мичман художник Фёдоров поехал со мною к флотскому начальнику капитану 1-го ранга Беклешову, который, узнав, кто я такой, сказал Фёдорову: «Так будьте при профессоре и всё, что необходимо, — катера, пароходы, чтоб были к его услугам». Поблагодарив за внимание, я пошёл с ним на Дунай. Весь берег был заставлен взятыми в плен турецкими катерками и лодками. Курился военный пароход, которым командовал гвардейского экипажа лейтенант Петров, бывший с Дурасовым на миноносце для взрыва турецкого монитора. Он предложил мне, когда угодно, ходить с ним по Дунаю, по разным станциям, где он забирал больных и раненых, чем я и пользовался впоследствии. 
В этот день я никаких речных экскурсий не предпринимал, но поехал с Фёдоровым зачерчивать берега и батарею нагорную для картины взрыва другого турецкого монитора. По дороге сюда я купил иллюстрацию, где был рисунок Браиловского моста через Дунай художника Н. Каразина. Но напрасно мы искали пункт, откуда он был снят. И точно, таких контуров не существовало. После, когда в России я встретился с художником, то на вопрос мой: «Откуда вы брали вид на Браиловский мост?» — он с усмешкой мне ответил: «Да вот ещё чего захотели, я там и не был и, конечно, навалял всё из головы. На 10 целковых, которые Гоппе платит за рисунок, разве можно работать». Надо отдать справедливость, что все работы г. Каразина таковы, хотя он талантливый иллюстратор, но натура для него не существовала во всех его рисунках и картинах. 
Вечером я пошел в Публичный сад. Народу была масса, горела вонючая иллюминация около вокзала, а в аллеях наше офицерство бойко разгуливало с дамами всякого пошиба. В кафе вокзала играла музыка, и танцевали очень оживлённо. Пыль стояла столбом от вертящейся публики, а на столиках пили сорбеты, вино и пили дульченцы (варенье со стаканом воды). В глубине зала направо в комнате шла игра, конечно, в азарт и пилось пиво и местное вино. Тут же в зале была эстрада, на которой в антракты танцевали, пели певицы, вроде Европейской гостиницы. Такая жизнь повторялась изо дня в день, пока я там проживал. Жизнь здесь кипела ключом. Лица сменялись ежедневно проходящим войском. А когда проходила конница, то гаму бывало ещё более. 
На третий день моего приезда мне дан был паровой катер, на котором наши храбрецы ходили подрывать турок, и мы пошли в приток Дуная, где виднелись мачты затонувших броненосцев. Зачертив местность, я подготовил этюд масляными красками и закончил день тем, что отпилил флагштоки обоих мониторов и взял с мачт куски проволочных снастей на память. 3 дня сряду я занимался этой работой. Тут у берега стояли в камышах рыбаки. То были все красавцы, не утратившие ничего из своей народности. Благодаря им, я по колено в грязи прошёл по камышам, где на берегу лежала громадная дымовая труба одного из броненосцев. Каков же должен был быть взрыв, ежели такая тяжесть перелетела через весь приток и в шагах ста рухнула на землю(93). 
Потом я ездил около недели на место высадки наших войск в Добрудже корпуса генерала Циммермана, что совершалось на баржах и 7-ми пароходах, их тащивших со множеством всякого рода мелких гребных судов, набитых войском. Со всего этого надо было делать этюды. Многих пароходов уже не было, они прошли вверх по Дунаю, а потому пришлось за ними гоняться то в Галац, то выше(94). 
Видал я на своём веку пальбу морскую и земную, но порохового подводного взрыва мины не видывал. Благодаря Беклешову и коменданту браиловского порта мне отпустили пуда 2 пороху. Всё это засмолили в ящике, привязали к буйку, провели приток электричества и в один прекрасный вечер угостили меня этим зрелищем. После чего я уже свободно мог писать ночной взрыв по Государевому заказу(95). 
Пришлось мне несколько раз ездить вверх по Дунаю на пароходе с лейтенантом Петровым. Трудная была это обязанность. Каждый раз привозили до 100 больных и раненных русских солдат и турок. Конечно, с ними не очень церемонились, а потому случалось, что во время пути умирало человека по два и по три. Санитаров было мало, жара стояла страшная, так что офицеры и матросы утоляли жажду этих несчастных. Но время было военное, а потому и смотрелось на всё хладнокровно и делалось, что можно. Каждый раз по прибытии парохода его дезинфицировали, жгли серу, прокуривали дымом и мыли карболкой стены. 
Проходили мы и минные заграждения на Дунае, скрепя сердце, ибо чёрт его знает, быстрое течение могло их снести на место, где рассчитывали проход для судов. Но Бог миловал. Работая в камышах и часто встречаясь с рыбаками-красавцами, я покупал у них рыбу, которую отдавал матросам парохода или парового катера. Её много в Дунае, но вкус тинистый, отвратительный. Стерлядь не янтарная, что на Волге или на Дону, а бурая. Раки хотя огромные, но совсем пустые. Впрочем, её в Браилове летом почти не едят, ибо боятся лихорадок. 
Прожив здесь больше месяца, я закончил мои работы с натуры. И хотел ехать в Систово, чтоб пробраться в ставку Наследника Цесаревича. Но вдруг меня хватила лихорадка после того, что я промок на проливе. Флотский доктор дал мне громадный приём хины. Сделалась у меня слабость и дурман, и я порешил вернуться домой, ибо дело лейтенанта Скрыдлова и Верещагина(96) писать было невозможно потому, что под Рущуком Дунай ещё не был нами занят и стояли турецкие два монитора. 
За неделю до моего отъезда пришёл поезд, на котором везли раненого Скрыдлова, которого я посетил и подробно разузнал, как он делал свой молодецкий набег на турку, за который и поплатился раной в ногу и украсил свою грудь орденом св. Георгия. Но вид его был вполне бодрый, и мы расстались, сказав друг другу до свидания. 
Распростившись со своими флотскими знакомыми, я отправился в обратный путь. Мичман Фёдоров так усердно со мною работал, что решился предаться живописи сейчас же по окончании войны. Что он и сделал, поступив в Академию. Но поздняя подготовка и рисунок строгий ему были трудны. Писал он несколько картиночек, делал рисунки, но всё это было слабо, и что с ним стало после, мне неизвестно. 
Приехав в Москву, я нашёл моего брата хуже, чем оставил. У него опять шли отбрызги косточек от оперированного бедра, причинявшие адскую боль. Спасибо хирургу Стукавенко, который довёл его через год до полного выздоровления.
1878 
Но вот было объявлено открытие в Париже Всемирной выставки, и русский народ, служебный и гуляки, стали наполнять дивную столицу Франции. Уже давно кипела работа на Марсовом поле. Улица иностранных домов всех стилей выросла, как грибы из земли. Наши русские мужики сварганили что-то вроде швейцарского шале из брёвен, навесили на него узорчатую резьбу вроде полотенца. На гребешок здания, конечно, влепили конька, почему-то с павлиньими перьями заместо хвоста и окрестили постройку «Русским теремом». Иностранцы и французы, конечно, поверили на слово, и в газетах Стасов расхвалил архитектора Ропета как гениального знатока русского стиля. 
Товару навезли всякого — кожи, кумачей, сапогов. Железо и чугун были прекрасно представлены, как и разные породы наших деревьев, для которых балаган на свой счёт выстроил барон Соломон Гинцбург и, конечно, получил за это Легиона. Приехало и художество русское с представителем или комиссаром Валерием Якоби, ставленником и другом конференц-секретаря Исеева, а впоследствии его иудою-предателем. Президент наш В. Кн. Владимир Александрович вспомнил обо мне и просил принять звание члена жюри, что я и исполнил к великому неудовольствию Якоби и Исеева, которые с первого дня начали со мной вести войну. Так как в Париже было довольно много русских художников, то мы испросили у Академии право выставить наши картины(102) без её предварительного осмотра. Но г-н Якоби стал браковать наши картины, говоря, что он уполномочен в выборе вещей. Зная, что этот человек нахально врал, я написал ему письмо, где просил письменно подтвердить его полномочия. На это он не поддался и сделался уступчивым. Началась разборка картин. Тут, конечно, он был хозяином дела, а потому те художники, которых поместили плохо, заявили ему, что картины берут назад, ежели он не освободит нам место, которым мы сами распорядимся. Опять надо было уступать, что его ещё больше взбесило. М.М. Антокольский привёз на выставку свои прекрасные мраморы. Якоби и с ним сцепился. Но твёрдое требование скульптора тоже закончилось тем, что он сказал, что ставит свои вещи сам или везёт обратно. Опять — нос, опять — злоба и уступка. 
Наконец, собрались мы на первое заседание жюри. Все крупные личности Франции и Германии были мне знакомы по Венской выставке, и потому я очутился в кругу старых приятелей. Долг вежливости заставил меня отрекомендовать им всем моего коллегу, который с первого же дня повёл себя крайне авторитетно и невежественно, что их очень удивило. Представительство скульптуры я на себя не взял, и когда начали её обходить и почтенный президент группы старик Кавалье взошёл к нам в зал, окружённый членами скульптурного жюри, то г-н Якоби с развязностью почти военного человека сказал президенту: «Я требую, чтоб господа Антокольский и Чижов были одинаково награждены за свои труды». Наступила минута молчания. Тогда я в свою очередь говорю Кавалье: «Не считая себя компетентным по скульптуре, но равноправным с моим коллегою, прошу вас самих с вашими помощниками наградить русских скульпторов по вашему усмотрению, но никак не по моему указанию». Кавалье подал мне руку и повернул спину к Якоби. 
Осматривая картины всех наций, взор наш невольно остановился на огромной картине г-на Зичи, венгерского художника, проживающего лет 40 в России и имеющего звание придворного живописца, облагодетельствованного русским царём, которого вот как он изобразил. Картина носила название «Гений зла». На чернильно-красном небе в виде зарева или пожара летел чёрт, волоча какую-то женщину, Бог знает, куда и зачем. А на земле изображалось шествие немецкой военной силы, которая несла императора Вильгельма по разодранным знаменам Франции, забрызганным грязью. Справа шло шествие клерикалов с разъярённою толпою гарибальдийцев. Позади — трон с Папой, который тащили изнемогающие кардиналы, и святой отец почти валился с золотых кресел, подняв к небу ключи св. Петра. А слева по трупам турок с панславистским крестом шагал наш царь, император Александр II, благодетель художника. 
Будь это всё хорошо нарисовано, колоритно, то можно было бы сделать уступку для художественных качеств картины, но так как г-н Зичи был всегда ловким и талантливым акварелистом, но никогда не рисовальщиком, то картина его не имела никаких художественных заслуг. Трактовалась по сюжету, который все единогласно признали оскорбительным для чести наций, им изображённых. И тотчас же последовало общее решение скорей убрать её с выставки. Не скрою, что голос мой тут был один из громких, ибо я считал себя вполне обязанным моему царю за его доброту ко мне. Да кроме того русский подданный не мог молчать при виде такого безобразия. А дело было вот как. Граф Адлерберг, видя непомерное жалование Зичи, получаемое им за рисунки охот и других царских обиходов, предложил сделать некоторую уступку. Зичи воспротивился, и его от службы уволили. Перебрался он в Париж. Сделал свою выставку в клубе «Мирлитон» и, конечно, совершенно провалился, несмотря на сильную поддержку художественного критика Теофиля Готье, почему и вздумал выместить свою злобу такою пошлостью. 
Кстати, скажу здесь, что после смерти Александра II он снова явился в Россию, опять занял прежнее место при Дворе, на котором и поныне благополучно пребывает, рисуя всякую дребедень в виде виньеток, весьма вкусно и талантливо. Но как живописец он всегда был крайне плох, хотя и пристёгивал к своим картинам политическую лошадь для помощи. Удаётся же таким проходимцам легко грабить добрых людей! Молва всегда была о нём такова: что это во кресте еврей из Венгрии, из местечка Зичи и что тут нет никакого родства между графами того же имени. 
Поведение Якоби со мною в заседаниях жюри, конечно, было самое коварное и отвратительное. До собрания мы условливались, за кого подавать голоса, и сообщали это членам, нашим приятелям, записочками. Но каково же было моё удивление, когда Жан Поль Лоране, мой приятель, подходит ко мне и показывает записку Якоби, совсем не сходную с моей. Тут я увидел, что это полный мерзавец, и был рад, что, наконец, наши заседания пришли к концу. Но когда настал день объявления медалей и наград и когда Якоби прочёл, что Антокольскому дана Первая золотая медаль и крест Почётного Легиона, то он пришёл в неописуемую ярость. 
Обрисовав достаточно ясно моего коллегу Якоби, надо всё-таки охарактеризовать его как художника и сказать несколько слов о его наружности. Нельзя сказать, чтоб он был вовсе бесталанный, но всё, что он делал с юных лет, поддерживал газетною рекламою и своим собственным нахальством, говоря о себе почти что как о гении. Когда он был ещё пенсионером, то, встретив его в Казани, где он писал свою программу на Первую золотую медаль, изображавшую арестантов на пути в Сибирь, я ему целиком написал воздух с его пейзажа и прошёл его. Потом он поехал пенсионером Академии за границу, там писал «Смерть Робеспьера». Это было взято для изображения революционных идей, в которых он себя держал. 
Вернувшись в Россию, он хотел чуть не убить конференц-секретаря Исеева, но так как узрел, что тот хотя и подлая, но всё-таки сила, сошёлся с ним, стал монархистом. Неоднократно Исеев его командировал за границу с хорошим содержанием и дал ему место профессора в Академии. Но тут он написал две картины опять обличительного свойства. Первую «Ледяной дом» и потом «Шуты царицы Анны Иоанновны», где представил всю нашу знать вполне неблаговидно. Написал ещё по протекции Исеева за 16 тысяч рублей «Екатерина II посещает Академию», но тоже плохо, ибо рисовать он совсем не умел и все свои фигуры снимал камерою-лючидою. Колорит его был скорее развратным и пёстрым. 
Далее я скажу, как он предал Исеева, а сам вылетел из Академии. Он всегда носил эспаньолку. Отбрасывал редкие волосы назад и открывал шею чуть ли не до пупа. Носил бархатную курточку и часы с брелоками. Граф И.И. Воронцов-Дашков его чудно охарактеризовал словами «Бордельный франт!» и всё-таки был очень к нему добр, когда его отставили из Совета Академии за исеевское обличение. 
Во время выставки директором отдела искусств был мой приятель, известный скульптор г. Гюйом (Gulliom). Когда началась покупка картин художников всех наций для музеев и лотереи, то он спросил меня, кого я ему укажу для покупки. Я ответил, что хотел бы, чтобы купили картину моего товарища Бронникова, отказался от продажи моих картин, прося поощрения других, ибо мои все проданы в России. Но для спокойствия моего просил посоветоваться с Якоби как комиссаром выставки. Якоби предложил картину своего друга Орловского и закатил баснословную цену, почему её не купили. Но он сообщил художнику, что это я подстрекал, так что мне пришлось получить дерзкое письмо моего ученика, которое я прочёл целиком В. Кн. Владимиру Александровичу по приезде моём в Петербург и выслушал от него: «Это дрянь, бросьте его к чёрту». 
После двух-трёх дружественных обедов мы все разъехались. Я прибыл в Петербург, незамедлительно явился к Наследнику Цесаревичу, которому объяснил все происки Исеева и Якоби, а также явился к августейшему президенту и министру Двора графу Адлербергу. В этот приезд я привёз Его Величеству две моих картины военно-морской истории «Гренгамское сражение со шведами» и «Первое морское сражение адмирала Сенявина»(103) тоже со шведами. Картины эти, к сожалению, никто не видел. Как и многие из военной истории сражения, они мною писались для Зимнего дворца (в числе 22-х.). 
Говоря о Всемирной выставке, я забыл сказать нечто о приезде в Париж шаха персидского, которого имел счастье сопровождать при осмотре нашего отдела. Более всего меня удивили его эполеты, из крупнейших брильянтов пуговицы, шитьё воротничка, обшлагов и зада мундира-сюртука. Всё блистало радугой цветов. Походка у него была уверенная, а борода красная. Сопровождал его посол его Назар-Ага, знакомый России, у которого была прекрасная молодая жена, усланная им из Парижа из-за боязни — а ну как падишах захочет позабавиться с женщиной, своей верноподданной. Причины отказа быть не может. Но, слава Богу, дело обошлось на стороне. В конце концов сей монарх сыграл вот какую шутку. Взял в магазине ценных подарков и разослал их жёнам президента, министра иностранных дел и другим сановникам, и когда уехал, то хозяева предъявили всем крупные счета. Само собой разумеется, что одаренные поспешили всё возвратить обратно, что получили от милого шаха. 
Встречи 
После войны пришлось мне писать подвиг флигель-адъютанта Н.М. Баранова «Бой парохода «Веста» с турецким монитором»(104). Ежели в эту кампанию народился герой, то он обязан всецело Его Высочеству Цесаревичу, по мысли которого и по желанию Баранов сделался командиром в Черноморском флоте 2-х коммерческих судов — пароходов, вооружённых и приспособленных наскоро. Много было толков об его действиях, но последний всё-таки неоспорим. Он привёл в Севастополь «Приз»(105). А про «Весту» говорили, что бомба турецкая в него никогда не попадала и что взрыв произошёл и перебил экипаж от своей собственной гранаты. Зависть, конечно, подливала масла в это дело, так что в конце Баранов оставил флот и явился всё-таки умным и знающим своё дело губернатором сперва в Архангельске, а потом и в Нижнем Новгороде, где его очень любило купечество и ценило за его ум и энергию. Мы с ним были давно знакомы. Помню, как он явился к Цесаревичу со своим новым ружьём, которое получило, опять благодаря Великому Князю, гражданство во флоте. От него я получил в Париже все подробные сведения для написания 2 картин из последней Турецкой войны, находящихся с остальными в Дворцовой галерее картин этой эпохи. 
Проездом через Москву я познакомился с князем Голицыным, попечителем Голицынской громадной больницы, что стоит на реке Москве, и написал ему картину(106). Картина эта приобретена была императором Александром III для нашего Эрмитажа, когда он купил весь Голицынский музей. 
Случай свёл меня в Петербурге с министром внутренних дел Лорис-Меликовым. Он даже приехал ко мне с визитом в Европейскую гостиницу и долго расспрашивал, как нам живётся в Париже. 
Был я также хорошо знаком с семейством градоначальника Петербурга генерал-адъютантом Ф.Ф. Треповым(107), но сошёлся ближе во Франценсбаде, где под берёзками, составляющими особенность этой местности, велись преинтересные разговоры. Как жаль, что такие бывалые люди не ведут своих записок, ибо его время служения как в Варшаве, так и в Петербурге дало бы славный очерк времени царствования Александра II и той смутной поры брожения умов и поступательной вольницы, которая привела к кровавой катастрофе нашего доброго царя. Из рассказов Ф.Ф. Трепова видно, как народился у нас нигилизм, который, будь он уничтожен крутою мерою в начале, не имел бы тех пагубных последствий и расшатанности, при которой суждено было вступить нашему незабвенному императору Александру III. 
По смерти Наследника Цесаревича Николая Александровича его бывший воспитатель и опекун граф Сергей Григорьевич Строганов постоянно приезжал в Париж и, так как он меня избрал в свиту покойного Великого Князя, был ко мне вполне расположен до своей кончины. 
Это был умный и образованный человек своего века. Как истый аристократ, он, пожалуй, был горд и казался суровым и недоступным. Но к людям науки и к какой бы то ни было серьёзной деятельности он был всегда отзывчив, и гордости к этому люду в нём не было, но, напротив, полное внимание и благорасположение оказывал всем, кто имел с ним дело. А потому он аккуратно посещал мою студию, интересуясь моими работами. 
Несмотря на его преклонные годы, он следил за прогрессом нового художества, хотя воспитан был в традициях древних мастеров, к которым имел высокий культ. В Петербурге дом его был наполнен редкостями и дорогими старыми картинами, на которые он любовался в часы досуга. Были у него и странности. В Риме ему удалось купить головку старого мастера времён Рафаэля, а может быть, и Чимабуэ и даже Джотто, ибо волосы были тонко писаны по золоту, что составляло особенность этих мастеров. Почему-то он окрестил её произведением Леонардо да Винчи. Вещь, несомненно, была не из плохих, но горе было тому, кто осмелился показать вид сомнения в избранном им мастере. Зашёл я к нему в Петербурге, он мне показал свою редкость, назвав её прямо Леонардом. Не будучи знатоком, я сказал: «Да, это прекрасная вещь, волосы писаны по золоту, как у Луврской мадонны!». «Ну, а этот ротозей Васильчиков (бывший директор Эрмитажа) говорил, что это не Винчи. Хорош знаток древних мастеров!» Жаль мне было узнать, что он вскоре умер, уснул как праведник в ночь на Светлый Христов день. К чести графа надо сказать, что он своим воспитанием имел громадное влияние на развитие своего питомца Цесаревича, которого судьба так рано свела в могилу. 
1879 
На другой год заболела императрица Александра Фёдоровна и должна была ехать лечиться на юг Франции. Её сопровождали В. Кн. Владимир Александрович и Цесаревич с Цесаревной, и все они прибыли в Париж. Царица жила в посольстве, а Великий Князь остановился в Отеле Бристоль на Вандомской площади. Как и в первый их приезд, я опять постоянно находился при них и посещал с ними наших и иностранных художников. Я с 9 часов утра уже торчал в посольском доме, ожидая приказаний. Программа прогулок всегда намечалась заранее на следующие сутки, проходила через рецензию кн. Орлова, который, следя за политическими визитами, очень часто менял мои соображения, сутью которых были, конечно, всякие художественные осмотры. Одной из странностей нашего будущего Государя было, что он терпеть не мог ездить на орловских рысаках по городу и подчинялся этому только при официальных визитах или выезжая с Цесаревной в поля Елисейские и Булонский лес. Но когда я сопутствовал, то приказывал брать извозчика, по ходу первого попавшегося. У ворот всегда стояла толпа народа, и среди них было несколько репортёров, которые бросались в кареты, чтобы следить за нами. Но, когда мы выходили незаметно пешком, то на бульваре они теряли нас из виду, и сев в первый фиакр, Его Высочество ехал по установленной программе, за исполнение которой мне приходилось отвечать очень серьёзно. А почему именно так — вот образчик. 
В Париже отстраивалась Новая Опера, а потому ровно в четыре часа президент Мак-Магон и весь официальный Париж ждал Его Высочество с кн. Орловым на ступенях нового здания. Выехали мы в два часа из дома. Надо было побывать в двух картинных магазинах, потом у Арнольда и Триппа и, наконец, у бронзовщика Барбедьена. У Арнольда Его Высочество был недолго, купил головку работы Кутюра и поехал к Дюран-Рюэлю. Тут было много интересных вещей как школы 1830-х годов, так и возрождающихся тогда импрессионистов. Последних Его Высочество разом назвал «безобразниками», но всё-таки очень тщательно вникал в пёструю пейзажную живопись мазками радужных цветов, спрашивал торговца: «Да кому нужны эти картины?». — «Любители есть. Американцы в особенности. Да, кроме того, новизна — она всегда поражает зрителя и покупателя». — «Только не меня», — сказал с улыбкой Цесаревич. 
Увидев тут же «Испанскую танцовщицу» отца импрессионистов Мане, он долго в неё вглядывался и опять обратился к Дюран-Рюэлю, сказав ему: «Ну и это меня нисколько не удивляет, хотя я слышал, что этот господин сейчас здесь в моде». Больше всего интересовали Его Высочество эскизы и акварели Бугро — «Богоматерь», Мейссонье — «Драгун 1806 года». Но, обходя залы, он вдруг остановился перед картиною «Лошадиная бойня» Бонвеня. В ней яркое солнце сильно освещало двор, где стояла кляча, рисуясь на белой стене. На мостовой валялся труп уже убитой лошади, и потоки крови текли по грязным желобам помоста. Первый план был в тени. Долго Великий Князь глядел на эту картину. Вдруг спросил, что она стоит, и сказал: «Я её беру». Бонвень, точно, один из серьёзных мастеров 1830-1840 годов. Живопись его сильна, плотна и солнечна. Рисунок всегда был строг и безукоризнен. В нём было что-то голландское, что и составляло прелесть его дарования.
1881 
Тут я ничего не нашёл для своих работ, а потому перебрался в Ментону, окрестности которой милы и приятны. На мою радость, строилась в порту новая дамба, которую я и начал разрабатывать во всех видах. 
Как и всегда, русского люду было много, я очень был рад встретиться с прекрасным и умным моим знакомым Жемчужниковым, автором Козьмы Пруткова, с которым и проводил самые приятные часы. К сожалению, он был уже тронут болезнью и, видимо, увядал. Через него я познакомился с русским доктором Кубе, в котором тоже встретил душевного человека. Теперь он уже сделался баварцем, ибо все дети его были от природы немцы, что не мешало ему быть до конца жизни русским человеком и радеть на пользу своих сородичей. Ему обязана Ментона устройством странноприимного дома русского и православной церкви, для чего он собирал ревностно капитал. Было время, что Ментона не имела даже места, куда для отпевания ставить своих покойников. Благодаря Кубе, их ютили в подвале лютеранской церкви, ибо католики нас признавали шарлатанами. А вскоре явился благодетель граф Протасов-Бахметьев, выстроивший прекрасную капеллу на кладбище ментонском, в которой можно видеть прекрасный образ св. Анны (ежели не ошибаюсь) работы Ивана Николаевича Крамского. 
В это время Ментона была скопищем нигилистов, живших в отдельном отеле, где хозяин был того же пошиба. Главою этой группы был фотограф Острога, бывший повстанец, у которого, как пересказывали мне, в день кончины Царя-Освободителя был такой раут, что чертям тошно было. 
Но как ни красива, ни приятна Ментона для житья, всё это отравляется зрелищем сотен несчастных чахоточных страдальцев, греющихся на солнце около музыки. Это какое-то живое кладбище, переполняемое свистящим кашлем бедняков, ищущих спасение в мягком климате. 
Но зато в 20 минутах тут есть и отрадные зрелища. Это Монте-Карло. Об этом счастливом уголке я такого мнения. Есть у вас, во-первых, деньги и здоровье и ежели вы жаждете вкусить жизнь со всеми её прелестями, то поезжайте туда. Подъезжая к этому «Эльдорадо», вы ещё ничего не видите, кроме прекрасных скал, моря и контуров холма Монако. Но взойдя на террасу, окаймлённую пальмами, вы вдруг видите беспредельное голубое Средиземное море во всём его величии. У ног ваших всюду тянется предместье Кондамине с голубым пирсом, а направо и налево превосходные горы, скалы, прорезанные железной дорогой. Обернувшись назад, видите чудный дворец китайского стиля с чёрной крышей, покрытой золотом, — творчество строителя Парижской оперы, талантливого Гарнье. За ним вы видите ряд великолепных отелей, к которым вы идёте под развесистыми пальмами. Кругом дворца стоят здания выставки картин и самые изысканные рестораны и магазины, в которых счастливец-игрок покупает всё, что попало, благо деньги оказались даровыми. Нигде в Париже нет такой роскошной и изысканной кухни, как здесь, при винах знатнейших сортов Франции. Но вот вы входите в храм игорного счастья и несчастья, но не думайте, что игра здесь обязательна. Хотите читать или писать — к услугам вашим богатейшая коллекция всех журналов мира и кабинет. Прекрасный оркестр услаждает вас 2 раза в день, а вечером к услугам вашим театр с солистами, как Патти, или актрисами Комеди Франсез и других театров. Но так как человек слаб, его влечёт в залы, где золото и серебро двигается лопатками, где дым столбом от пыли и жаркого дыхания и где субъекты со всех концов мира предаются бурной игорной страсти. Тут кишат красавицы всех народностей, старухи и молодые, мужчины всех возрастов. Не скажу, чтобы играющие отличались особенной вежливостью друг к другу, ибо под влиянием страсти приличия забываются. Частенько бесцеремонную даму, которая взяла не свой выигрыш, хватают по рукам и отнимают деньги. Причём крупье для усмирения разлада часто платит свои деньги, чтобы потушить ругань. Но отойдя от рулеток, вы глядите по сторонам на дивные прелестные сцены. Это вступление в любовь и соглашение, или упрёк мужа жене за проигрыш, или господин, жадно считающий свой выигрыш или проигрыш. А иногда, понуря голову и сложа руки на груди, сидит господин такой мрачный, что так и думается — он вечером повесится или застрелится, что бывает здесь частенько. 
Зная мою натуру, я ехал сюда с определённою суммой денег, которую уже не считал своей, а потому брал билет туда и обратно, прямо шёл в Отель де Пари, где к 7 часам заказывал обед, деньги платил вперёд, даже не забывая и гарсона, и тогда с лёгким сердцем шёл испытывать своё счастье. По принципу я никогда не заигрывался, а потому и был покоен насчёт будущего. Раз как-то мне точно повезло — я выиграл 2000 фр., что со мною никогда не бывало. Отойдя от рулетки, я пошёл подышать воздухом и наткнулся на магазины. Не знаю почему, я взошёл туда и купил кусок хорошего голландского полотна, купил зонтик, 5 галстуков и 2 дюжины носовых платков. Вышел, наткнулся на антиквара. Здесь меня увлекла старая деревяшка — фрагмент истязания Христа эпохи Альберта Дюрера. Я её купил, взял ещё майолику испанскую и кокосовый колас (чашу). Приказал всё отправить в Ментону. Посчитал деньги, вижу, что у меня ещё остается 1350 фр. «Нет, — думаю, — я их не все проиграю!» Пошёл на почту и отослал на своё имя туда же 1000 фр., а остальные, как водится, проиграл дотла. Но это благоразумие никогда больше в моей жизни не повторялось. А в конце концов, оставляя это прелестное учреждение, оказывался всегда дефицит тысячи в 2 франков. 
Из Ментоны через Вентимилью я поехал сперва в Савону, где чрезвычайно искусно подделывают старое железо с древних образцов. Надо быть большим знатоком, чтобы уметь отличить от оригиналов. 
Сам порт здесь ничтожен, но дорога и отмели по взморью очаровательны(111). Здесь идёт стройка деревянных судов. Старые крепят на бок, на берегу обжигают и чинят. Всё это может дать превосходную морскую бытовую картину. 
В Генуе, конечно, есть много интересного для моряка-художника, в особенности, в порту. Побывал в музее, поглядел на древние картины победоносной галерной армады Генуэзской республики. Возвращаясь на работу в порт, я часами проводил время, воображая себя деятелем этой отдалённой эпохи галерного величия, которые, как белокрылые лебеди, покрывали голубые воды залива. Под впечатлением старинных чёрных стен порта я нахватал что-то вроде картины, которую выставил в красочном магазине. И, к удивлению моему, эту мерзость у меня купил какой-то патриот-генуэзец сеньор Монтини за 500 фр., так что я сейчас же купил здесь свадебный старинный ларь XVI века и гобелен того же века, содержание которого, я думаю, и сам чёрт не отгадает(112). 
Из Генуи, побродив по окрестностям, я поехал в Специю — итальянский военный порт, думая, что там я всласть поработаю, рисуя их броненосцы. Но, к сожалению, несмотря на все мои заявления о моей личности, морское начальство приняло меня за шпиона и наотрез отказало в работе. Так что даже на рейде, когда рисовал с лодки, за мною следили. Такого тупоумия я не ожидал от моряков. А когда взошёл на «Дондало», чтоб его осмотреть, и разговорился со старшим офицером, то он мне сказал: «Да, я слышал о вас, что вы являлись в порт. Но у нас над портом такая дубина, что свет не производил, он всего боится, чему причиною его жена, которая его постоянно по роже хлещет». 
Специя — дивный порт, громадный по своему пространству, и по узкости входа, заграждённого торпедною батареею, совершенно не приступен. При входе в него лежит очаровательное местечко Порте Венере, где я сделал несколько этюдов и вспоминал моего учителя Андрея Ахенбаха, писавшего здесь тоже этюды и потом с них прелестные картины. Тут я впервые испытал вихрь и тайфун. Явление это я видел впервые. Тайфун шёл поперёк залива, валил всё, что ему попадалось на берегу. Кругом море было покойно, но где он шёл, вода кипела белою пеной и вдруг позади всё снова успокаивалось. Но под кисть подобные явления природы не годятся. Я пробовал что-то, но ничего не вышло. Оно такое же трудное, как написать верно, но не лубочно небесную радугу, над которою много художников ломало себе голову, и разве только один Милле изобразил её тонко, но скромно в своём деревенском пейзаже. Говорили, что наш любитель эффектов Куинджи пишет её, но, видно, для него тут тоже камень преткновения, ибо вот 10 лет, ежели не больше, он ничего не выставляет на выставках, а молва ждёт чего-то необычайного. Но тут, верно, гора мышь родит, а нам так и ничего не даст. 
Лавровская история 
Вернувшись из Италии в Париж(113), я попал, как нарочно, в страшную передрягу. В день моего приезда мне сказали, что у нас в Обществе сегодня будет литературный вечер и что будет читать Иван Сергеевич Тургенев свой новый рассказ. От такой прелести, хотя и будучи уставшим от дороги, я отказаться не мог и пришёл в Общество часов около 10-ти вечера, застав мастерскую нашу полную народу. Вглядевшись поближе, вижу всё незнакомые лица, в особенности в числе дам. Все были какие-то коротко стриженные, плохо умытые, одетые так же и нечёсанные. Спрашиваю секретаря нашего, художника Сакса: «Что это за народ?». Он отвечает как-то робко: «Право, не знаю!. — «Да кто их звал и ввёл?» — «И этого не знаю, сами пришли». Налево, вижу, сидит старик длинноволосый. «Это кто?» — «Лавров!» — коновод нигилистов и цареубийц. — «Да как он сюда попал?» — «Говорит, что его пригласил Иван Сергеевич». — «А сам-то он будет?» — «Нет, прислал сказать, что заболел». — «Но что же будут здесь делать, коли принципала нашего нет?» — «А вот г-жа Луканина будет читать что-то да поэт». — «Да что он прочтёт?» — «Спросите его». Отвечает: «Стихи свои». Обращаюсь к своим товарищам комитета и говорю: «Господа, да что это за вечер?». Говорят: «Да это Сакс устраивает, он вел переговоры с Иван Сергеевичем, он и приглашал всех». Конечно, надо было бы поступить энергично, заявить, что по болезни Тургенева вечер отменяется, но так как я ещё не вошёл в свои права председателя комитета, то должен был молчать, хотя у меня была идея в случае упорства взять и потушить газ, но все на меня закричали «Скандал, скандал!». Ну, вот и началось чтение. Вышел поэт, прохвост, и заместо стихотворения о луне и ночной росе прочёл, как Каракозова вели на виселицу и его думы. Я ахнул! Подхожу к нему и говорю: «Вы поступили против программы. Это очень может дурно отразиться на Обществе нашем, цель которого мир, но не революция». Он побледнел, взял шляпу и ушёл сейчас же, сказав что-то Лаврову, который, в свою очередь, встал и гордо вышел. Мало-помалу, несмотря на то, что читала какую-то скуку г-жа Луканина, все стали расходиться, и скоро остались только наши художники и некоторые члены. 
Дело было дрянь. Начались совещания. Г-н Сакс, конечно, удрал, и решено было идти к Ивану Сергеевичу мне, дабы рассказать ему о приходе Лаврова и чтении поэта. 
Наутро в 10 часов я был у Тургенева. На моей карточке я ему написал: «Дело очень важное». Несмотря на тяжёлую подагрическую боль, он меня принял. Лицо его было страдальческое, и мне больно было нарушать его покой, а потому скоро-наскоро я ему рассказал наш инцидент и говорю: «Так это вы пригласили Лаврова?». — «Да я ему сказал дня три тому назад, что буду читать в Обществе мой рассказ и только». — «Но, чёрт его возьми, приглашают одного, а этот нахал сам лезет к нам и навёл с собою всю свою челядь». Помолчав немного, он сказал: «Но вы не беспокойтесь, всю вину я беру на себя и постараюсь дело устроить как следует. Сейчас же попрошу к себе князя Орлова (посла и президента Общества) и скажу — выручайте, непременно о чём дам вам знать». Я его оставил. На другое утро получаю от князя Орлова короткую записку: «А.П. Зайдите ко мне, надо поговорить». 
С князем я давно был знаком коротко, а потому и отправился к нему с полной надеждою на хороший исход дела. Но всё-таки он меня встретил словами: «Как же вы не мне первому сказали об этом вечере, ведь я ваш президент?». — «Да я случайно попал на вечер, о чём очень сожалею, ибо утром приехал из Италии. Но так как Иван Сергеевич был причиною появления у нас Лаврова, то я счёл долгом к нему зайти прежде всего, и по его желанию вас не беспокоил». — «Всё это хорошо, но надо, чтобы у нас подобные случайности в Обществе не происходили. Я знаю, что уже об этом донесли в Петербург, и послал кому следует депешу, прося не обращать внимания. Но всё-таки это нехорошо. Теперь будем мы жить по-прежнему, но, пожалуйста, охраняйте себя, да и меня». — «Да этого бы никогда не было, ежели бы я был тут, а я, к сожалению, пришёл на готовое». — «Да кто же у вас тут орудовал?» — «Как вижу, секретарь Сакс». — «Ну так скажите ему от себя, что вы его в 24 часа выпроводите из Парижа, ежели это повторится». 
Так дело и окончилось здесь. Но через день я получаю телеграмму от вора, ссыльнокаторжного в будущем, но в настоящем от подлеца конференц-секретаря Исеева: «По воле Его Высочества сей час отвечайте, что у вас читает в Обществе Лавров и кто был с ним?». Конечно, я ему ровно ничего не ответил, а сейчас послал письмо страховым на имя нашего августейшего президента В. Кн. Владимира Александровича, где уяснил, что князь Орлов инцидент считает оконченным, что он лично уведомил об этом кого следует и что Лавров ровно ничего не читал, а я только был тут гостем, ибо утром приехал из Италии(114). 
«Дело Скрыдлова» 
Но вот всех нас как громом сразила внезапная весть о кончине императора Александра II I марта 1881 года. 
По всей нашей колонии уныние было всеобщим. Ходили всякие разноречивые рассказы о кончине Государя. И кто-то мне сказал, что в числе покусившихся был Емельянов. Да не тот ли это ученик Школы технической имени Цесаревича Николая, который был здесь пенсионером Г.О. Гинцбурга и которого я вместе с М.М. Антокольским по его нерадении и дерзости выслал в Петербург как негодного человека, который на вопрос, почему он не ходит в церковь, ответил: «Да я и дома не молюсь, так что мне там делать». Всех пенсионеров было здесь 4. Один, столяр, умер. Другой, Емельянов, был выслан. Слесарь Пожалостин женился и изменился, и преталантливый резчик погиб от пьянства. Всех их знал хорошо Государь Наследник и всегда интересовался их успехами, ибо заведение, из которого они вышли, состоит под его личным высшим покровительством. 
На другой день после присяги мы попросили Ивана Сергеевича Тургенева составить адрес от Общества русских художников к новому императору, что он исполнил в коротких, но весьма прочувствованных словах. 
Считая моим благодетелем усопшего Государя, я было собрался ехать в Петербург, но после долгого размышления определил, что моё место там вовсе не необходимо и что, пожалуй, мои «доброжелатели» из-за злорадства скажут: «Вот он обрадовался и щеголяет, что близок к Государю Александру Александровичу, и навязывается, пользуясь столь прискорбным исходом жизни Царя-Освободителя». Чистосердечно говорю, что мученическая смерть этого праведника глубоко меня тронула и в тиши я не раз слёзно молился об успокоении его праведной души. 
Надо было исполнить последний заказ дунайских событий, а именно подвига лейтенанта Скрыдлова, для чего необходимы были этюды с натуры местности с берегов Дуная. Почему, заручившись от генерального консула в Париже рекомендательными письмами к рушукскому консулу Ладыженскому, в апреле я отправился через Вену в Болгарию. 
В Рушуке стояла болгарская флотилия под командою капитан-лейтенанта Конкевича. В его ведении было 3 подаренных Россией речных парохода, со значительными складами угля. Да кроме того Россия отдала братушкам богатый склад артиллерии и всех госпитальных и аптекарских принадлежностей. Пароходы держались исправно. Почти все матросы-болгары от наших научились говорить по-русски и смотрели браво. Благодаря консулу Ладыженскому, в семье которого я был принят весьма радушно, Конкевич поместил меня на свободную квартиру лейтенанта Шишмарёва, бывшего в устье Дуная по делу Международной комиссии, я жил весьма прилично. 
Мне дали лёгкий пароходик и приставили ко мне лейтенанта Федосьева, который не раз ездил со мною на место скрыдловской атаки турецкого броненосца. Местность здесь крайне живописная, высокая, нагорная и крутая. Во время атаки по всей возвышенности были расставлены турецкие стрелки, и надо дивиться, как эта утлая минная лодка не была потоплена, но только искалечена пулями противников, переранивших всех смельчаков. К сожалению, провод электрический был перебит, и за подведённой миной взрыв не последовал. Но дело было сделано, и турки сейчас же отретировались к Рушуку, дав возможность нам сделать минное заграждение, без которого мониторы могли парализовать наше мостовое сообщение. Раненые Скрыдлов и Верещагин дали задний ход и скрылись в камыши, удачно найдя проток к Дунаю(115). 
Окончив работу на реке, я у консула нанял коляску поденно по 40 франков и отправился в Мечку, где снял вид долины, бывшей нашей позиции войск, и через 3 дня вернулся обратно в Рущук. Проехав болгарские деревни, я могу сказать, что народ живёт здесь хорошо, пьёт местное недурное вино и изобилует фруктами и овощами. Кормили меня курицею, которую, ощипав, прямо совали в горячую золу и пекли, отчего шкура её сползала, как перчатка, составляя вкусное блюдо с соусом из пом д' амуров, или помидоров, как хотите. Ел я зайцев с сметаной, уток и дупелей, так что в городе такой кухни не имел в ресторане. Город Рущук очень оригинальный со своими древними мечетями и горою Левон-Тобия. Всё это я снял акварелью и в масляных этюдах, что мне не мешало по вечерам ходить в столовую отеля и вглядываться в её обитателей.
1883 
Приехав в Петербург, я встретил Великого Князя в Гатчине, куда был приглашён на завтрак к Государю императору. Он стоял около Его Величества, а за ним виднелись все многочисленные приглашённые лица. Государь, как и всегда, с улыбкой подал мне руку: «А, очень рад вас видеть. Вы прямо из Парижа, Алексей Петрович?». — «Точно так. Ваше Величество». — «Верно, в Саратов пробираетесь? Я поговорю с вами о вашем музее». Великий Князь тоже подал мне руку и, обратясь к Его Величеству, сказал: «Боголюбов меня баловал в Париже, благодаря ему я теперь знаком со всеми художниками и музеями. Великое тебе спасибо, любезный!». Я поклонился и, отретировавшись, вмешался в толпу многих знакомых мне личностей. За завтраком пришлось сидеть около одного высокопоставленного господина, который с видимым участием и, как бы желая мне добра, тихо сказал: «Удивляюсь вам, г-н профессор, вы, который так близко знает Государя, по-видимому, очень близки к Великому Князю, ибо тот во всеуслышание сказал Его Величеству, что вы его постоянно руководили в Париже. Смотрите, чтоб вам эти отношения не повредили, ибо вы знаете нынешнее положение Константина Николаевича и нашего Государя». Я дерзко посмотрел на моего соседа и сказал ему: «Мало же вы знакомы с доблестью души нашего царя, а я убеждён, что ежели бы Его Величество знали, что дозволяю себе подобные опасения к его дяде, так он бы выгнал меня из дворца за то, что я избегаю бывшего моего начальника, который всегда был ко мне расположен. А главное, как я смею входить в его разлады с его августейшим дядей». Откровенно скажу, что день мой был попорчен подобными разговорами. Но нет худа без добра. После этого события высокопоставленный господин перестал мне кланяться, чем я был очень доволен. 
«Ну и с Богом, начинайте дело» 
Двор вскоре переехал в Петергоф, где я и имел счастье представить мою картину «Атака лейтенанта Скрыдлова», после чего снова завтракал у Его Величества и имел разговор о Радищевском музее. Бывшему тогда министру внутренних дел гр. Игнатьеву представил план Радищевского музея и будущей школы, исполненный профессором Штромом и Мессмахером. Новое здание очень понравилось царю, он его подробно рассмотрел и сказал: «Ну и с Богом, начинайте дело». 
Итак, заветная мечта моя осуществилась. Благодаря вниманию монарха, я делался основателем первого провинциального музея, увековечивая память моего именитого деда А.Н. Радищева. 
Вскоре, когда решение и план были доставлены в Саратовскую думу, то она единогласно почтила меня званием Почётного гражданина города. 
Возвращаясь из Москвы, я пошёл к Его Величеству откланяться, отъезжая в Париж. Государь император имел всегда обыкновение после завтрака, куря сигару, садиться в амбразуру окна гостиной Петергофского коттеджа, и тут я мог свободно ему говорить о художестве, о заказах картин, о их присылке из-за границы, сообщал о том, что делается нового в художестве Франции и пр. и пр. Его Величество сам вдруг сказал мне: «А ваши товарищи-передвижники всё перекочёвывают из одного городского зала в другой с тех пор, как Исеев их выжил из Академии. А потому я часто и серьёзно думаю о необходимости создания в Петербурге музея русского искусства. Москва имеет, положим, частную, но прекрасную галерею Третьякова, которую, я слышал, он завещает городу. А у нас ничего нет. Вы знаете, что я строю в Копенгагене православную церковь по проекту архитектора Гримма. У вас будет в Париже барон Моренгейм, датский посол, он поговорит с вами о росписи её стен и иконостаса. Так вы выберите из ваших товарищей художника, который бы это исполнил. Я люблю и хочу здесь светлую живопись, ибо будущий храм очень хорош по освещению». 
Но вот наступили дни коронования нашего Государя и Царицы(121). Я видел Государя перед самым его отъездом из Петербурга в Москву, ибо представлял ему свои картины, причём Его Величество, приказав мне написать иллюминацию Москвы, сказал: «Вы всё смотрите Москву с одной точки, а побывайте не на Воробьёвых горах, а у Драгомиловского моста. Да заходите ко мне в Москве. Я буду жить покойно в Нескучном, там поговорим о всём, что вам нужно мне сказать». 
В Москве я пришёл завтракать к Их Величеству и тут сказал Государю, что еду в Саратов посмотреть, как строится мой Радищевский музей(122). Причём Его Величество ещё раз упомянул о Петербургском национальном музее, сказав: «А ваш проект взять здание государственных имуществ хорош, но помещение мало, там почти нет двора, хотя в пожарном отношении он вполне подходит». Итак, мысль моя не осуществилась, но за неё я был сильно обруган министром Островским за то, что простой маляр дозволял себе выставить его из тёплого помещения ради какого-то искусства. 
Имея радужный билет, я пользовался свободным входом на все празднества коронации, но только очень умеренно, ибо вся эта толчея мне была не по силам, да и не по характеру. Но всё же я несколько раз видел Государя. На второй день он сказал мне: «А когда я окончу приём, так подождите меня, я с вами пойду в столовую». Взойдя в этот блестящий золотом и серебром терем. Его Величество с любовью осмотрелся — кубки, блюда, сулеи и другие древности. Тут я снова увидел, как он любил старину и как тонко её понимал. 
Немецкая старая работа не составляла его благорасположения, но древние русские ковши и всякая утварь им очень высоко ценилась. По осмотре он сказал: «Надо было бы, чтоб кто-нибудь описал общий вид этих прелестей. Погрудно взять точку, ибо сводчатые колонны закрывают многое». Кажется, художник И.Н. Крамской сделал ему акварель, но я её никогда не видел. 
В коронационные дни совершилось освящение столь долго строившегося храма Спаса, перемещённого после неудачной планировки с Воробьёвых гор на берег р. Москвы. Строил его профессор архитектуры Константин Андреевич Тон и дал прекрасный памятник своего зодчества первопрестольному городу. Общий вид его напоминает его многие проекты этого рода, но красота обвода купола, конечно, всегда останется красивейшею линиею русского зодчества. Надо также отдать ему справедливость, что храм светел, просторен и великолепен по своему убранству и строительным материалам. Поручусь, пожалуй, и за прочность стен и постройки вообще, но не за живопись стенную, о которой говорил выше, ибо она уже теперь трескается от дурной подготовки стены. Всё это хорошее не мешало ему быть капитальным вором, так как он раздавал художникам работы за условную цену, далеко не настоящую. Но он умер, и его место занял его ученик, ректор Академии художеств Резанов, которому, конечно, уже осталось мало для наживы, а потому живопись опять подверглась гнусному террору. Самым капитальным произведением живописи я считаю купол храма, законченный или, лучше сказать, заново написанный известным нашим художником И.Н. Крамским. 
После коронации я поехал с братом моим в Саратов. Сильно билось моё сердце, когда я подошёл к возникающему зданию. Цоколь и подвалы уже обрисовывались вполне, и я с радостью увидел, что мысль моя растёт не по дням, а по часам. И что. Бог даст, здесь явится здание, первое в России по мысли и по прикладному художеству. Радостно встретили меня представители города. Пригласили на обед в вокзале, что над рекою Волгой, а при входе ввели меня под звуки Морского марша, с криками «Ура». Такой чести я и не ожидал. Тосты сменялись тостами, и тут я увидел, что общая наша затея основать Музей принята городом с гордостью. 
Делать нам здесь было нечего, а потому мы поехали в губернию в Кузнецкий уезд, где жила моя тётка Радищева, жена моего покойного дяди Афанасия Александровича. Когда-то я бывал в этих поместьях, но они погорели и были заново отстроены ещё при жизни дяди. Везде царила незнакомая мне патриархальность. 15 слуг при доме, 2 повара, 2 садовника, 2 кучера, скотник, скотница, портной, 2 подсадовника, 2 лакея комнатных и 3 горничных. Всё это жило для одной тётушки, питалось и плодилось. Дом был громадный, со службами. Амбары и конюшни, 12 лошадей в стойлах. Дядя был старый кавалерист и лошадей любил. Заглянув в каретный сарай, я увидел там допотопный высокий дормез, в котором разъезжал дядя, будучи губернатором 3-х губерний. Были долгуши-сани шестиместные, коляски, дрожки, сбруя. Но без хозяина всё это старьё как-то грустно и мертво. 
Большой сад был позапущен. Яблони рдели фруктами. Малина, земляника и клубника висели в изобилии. Всякая птица, свиньи, бараны и индюшки бродили по двору, пробираясь в конопляник, а иногда и на молотилку — сооружение допотопное, которое вращало 10 лошадей. При тётке проживала её крестница, дочь её покойной горничной, из которой старики сделали ни паву, ни ворону. Вся дворня была её родня, а потому смотрели на неё завистливо. Когда девка подросла, то тётка приискала ей мужа, мелкого помещика по соседству, дворянина Татаринова, и их повенчали. Но через два года парень запил, начал бить жену, приданое её прокутил (15 тыс. рублей) и под конец завёл любовницу и жену выгнал, которую мы и застали при старой своей барыне. 
Тётка наша Камилла Ивановна была очень нам рада, с дядей они прожили чуть не 50 лет счастливо. Несмотря на то, что она была католичка, всегда ходила в нашу церковь и часто служила панихиды на могиле своего друга и мужа. 
Речь она повела такую: «Положим, что дядя ваш мне всё оставил, но вы всё-таки его прямые наследники, а потому пишите сами духовное моё завещание, ибо я хочу, чтоб после вас здесь была школа для девочек и мальчиков и называлась Радищевской, а земля пусть даёт вам доходы на жизнь и потом идёт в земство для воспитания юношества. Брат и я были этим очень тронуты, и Николай Петрович составил духовную, которая нам и была вручена после её смерти. Имение это было отпрыском громадного Радищевского владения в 7 тысяч душ крестьян и называлось село Аблязово. Здесь стояла древняя церковь времён Елизаветы Петровны, а рядом был радищевский дом, соединённый крытым ходом с церковью, в которой был иконостас Луи XV, такой работы, что я ахнул, когда туда взошёл. Но что стало с домом, где жил мой дед А.Н. Радищев! Половицы его были разобраны, крыша дырявилась, и старинные древние кирпичи валялись на громадном дворе. Теперь тут жила племянница деда, тоже Радищева, но по беспутности совсем прогоревшая. Когда мы её повидали, то просили, ежели будет продаваться этот святой для нас клок земли, чтоб нам его отдали. Но, не знаю почему, она его передала своему кузену, который продал кулаку из Пензы. Дядя, пока был жив, поддерживал сельского священника, принимал его к себе и беседовал, но старик поп помер, а молодой, его зять, и попадья оказались какими-то дурнями, всего чуждающимися. 
Гуляя по двору, я заметил, что на чердаке живёт несметное количество голубей, а потому сказал повару, чтоб он их наловил и сделал паштет. Но ужас! Я и брат его только и ели, хотя он был очень вкусен, но остальное бросили псам, ибо все считали святотатством есть эту святую птицу. Так что по деревне я прослыл еретиком. 
Прожив здесь недели 2, я вернулся в Петербург, где был приглашён Государем сопровождать его по смотру, который он делал на Кронштадтском рейде. Тут я насмотрелся на очень интересные вещи, а именно: на подводные мины, которые при взрыве вздымали столбы воды выше корветского вооружения, что я набросал сейчас же акварелью в альбом и впоследствии представил Его Величеству. После смотра на яхте «Держава» давался обед, куда были приглашены командиры судов и масса офицеров. Надо было видеть, как царственный хозяин любезно принимал своих гостей. Почти со всеми он говорил, шутил. Со всеми чувствовал себя, как в родной семье. Так что мне вспоминалось, как он был мил с офицерами в Севастополе, где был открытый стол для всех и кто хотел приходил без приглашения. Теперь он царь, думал я, но душа у него всё такая же любезная и внимательная. 
Тургенев и Виардо 
В художественном клубе нашем бывали вечера, украшением которых на этот раз были Иван Сергеевич Тургенев, А.Г. Рубинштейн, мадам Виардо и молодая певица Литвинова, она же Литвин в театральном мире. Здесь в последний раз мы слушали чудное чтение Ивана Сергеевича. Затем Полина Виардо скорее сказала, чем спела, французские два романса. Эта великая «артистка, конечно, утратила свой первобытный голос, но всё-таки пела разговорно с таким знанием и вкусом, что все мы были в восторге. 
Дивный виртуоз наш Рубинштейн сыграл Шопена и «Героику» Бетховена и аккомпанировал г-же Литвин русские романсы, исполненные молодой артисткой. 
Такого вечера по общей гармонии мы никогда более не видели в нашем Обществе(123). 
К великому нашему сожалению, мы скоро узнали, что И.С. Тургенев болен и что ему надо сделать операции. На ту пору приехал сюда известный наш врач Бёлоголовый(124), он присутствовал при операцию, которую сделал известный хирург Сегон, сказав, что нарост, срезанный им, доброкачественный, что больной скоро оправится. Сказанное было верно. На третий день операции я был у Ивана Сергеевича. А через десять дней он уже был на ногах. Но другую речь вёл наш сибиряк Бёлоголовый: «Это скорое заживление раны нехорошо, нарост был раковидный, и, к сожалению, он скоро себя покажет в другом виде, так что господа французы напрасно себе воздают хвалу». И точно, болезнь приняла скоро другой вид и оказалась в позвоночном хребте. 
Одновременно с Иваном Сергеевичем стал хилеть его почтенный друг Виардо, ему было уже лет за 75. Жизнь в рю Дуэ была тяжка для Тургенева, и вскоре он решил переехать на дачу в Буживаль, где имел совместно с парком и домом Виардо свою виллу. Когда Тургенев оставлял своё жильё, его сносили с лестницы, а во втором этаже к двери подкатили на кресле умирающего Виардо. Друзья молча пожали друг другу руки и, сказав «au revoir»<«До свидания» (франц.).>, расстались навеки, ибо через две недели Виардо не стало(125). 
Вся эта семья по принципам была вполне атеистическая и свободомыслящая, не принадлежала ни к какой религии, а потому похороны его были свободны от всякой обрядности. 
Зная Виардо, я по-своему составил о нём высокое мнение. Первое — как знатока музыки и знатока людей, ибо он из простой цыганки создал Полину Виардо великой артисткой и дал ей всестороннее образование, которым она блистала до конца дней своих, будучи композитором и великой музыкантшей и укрепительницей талантов. Говорили про неё, что она жадна и обдирает своих учениц. Это правда, но только богатых. А бедных она учила массу, давала деньги на жизнь и пристраивала на сцены, имея громадные связи со всеми импрессарио и артистами. Назову здесь нашу Ильинскую, эту милую девушку, которую она вывела, но, честно говоря, голос её никогда не был для театра, а только концертный. А сколько было других её учениц, которые получили службу через неё. 
Друг Тургенева, П.В. Анненков, беседуя со мной, раз высказал ещё некоторые истины о своём приятеле, которые, я думаю, никак не занесены на бумагу, а потому тоже прольют свет и усугубят оригинальность отношений Полины Виардо и Ивана Тургенева.
1884 
На следующий год я привёз Его Величеству мою картину «Хождение Иисуса по водам», которую поднёс ему в дар для Копенгагенской церкви. Государь меня благодарил, причём я ему рассказал, что товарищ мой Ф.А. Бронников в мастерской моей писал большой запрестольный образ «Иисус утишает бурю» для той же церкви по его заказу. Потом Его Величество меня подробно расспросил об иконостасе для церкви и его характере, сказав: «Помните, я говорил вам, что желаю светлые образа». — «Такими и увидите, Государь, ибо они все исполнены по вашему требованию, кроме запрестольного, где пришлось употребить тёмный фон, ибо это буря». 
Во всех этих случаях я всегда дивился, памяти царской и тонкому пониманию красот художества, как картинного, так и архитектурного. Художники-баталисты наши не удовлетворили его просвещённый вкус, а потому он мне приказал пригласить на сезон манёвров в Красное Село известного французского художника Детайля, но, к сожалению, он был связан контрактом писания панорамы с своим другом Деневилем, и приезд его был тогда отложен. 
Перед отъездом за границу я завтракал у Его Величества в Петергофе, и, как всегда, он имел обыкновение за чашкой кофе и сигарой говорить со мной о разных художественных потребах, дело зашло о Копенгагенской церкви. Строитель её профессор Гримм, мой товарищ, очень был стеснён в средствах на окончание внутренности храма, а по робости характера боялся высказать Государю о своих нуждах. Вот я и докладываю Его Величеству о плане Гримма, самолюбие которого, конечно, пострадает, ежели стены храма придётся вымазать какою-нибудь краской без всяких украшений. «А много ему нужно?» — «Да тысяч 6 или 7 - не больше». — «Ну так скажите ему, чтоб пришёл ко мне во вторник, я с ним потолкую, как убрать, ибо планом церкви я очень доволен. Она светла, и хотя мала, но величественна. Надо её закончить хорошо». 
И вот как легко и просто решал все подобные дела Государь. А поди-ка по инстанциям, так и через год бы не решили окончания церкви. При уходе от Государя, он мне сказал: «Скажите Гримму, чтоб принёс мне рисунки церковной утвари, я уже говорил ему, в каком стиле желаю их иметь, забыл только про паникадило, так что напомните». Такая заботливость о создании храма в массе громадных вопросов государственных не есть ли новое доказательство истинно художественной натуры нашего царя. Конечно, никто из близких Государя не мог видеть и ценить столь высокие его качества, а потому, ежели эти записки когда-нибудь проникнут в свет, найдётся историк добросовестный, не чуждый любви к изящному, то моё простое правдивое слово послужит ему хорошим материалом. Жаль только, что пишущие историческую правду считают художественную натуру почти ничтожною, сопоставляя факты политики или внутреннего устройства государства. 
Люди, писавшие историю Николая I, разве они пересчитали всё, что этот монарх делал для художества вообще, которое он любил и щедро поощрял(149). Разве вспоминали с точки науки, как он любил зодчество и сколько серьёзных сооружений возникло в его царствование, не говоря уже об Эрмитаже, который он обогатил после Екатерины II испанскою школою и прочими знатными картинами, очистив и разобрав весь хлам Эрмитажный, для чего выписал знатока Дюбуа. Но тогда директор был Фёдор Антонович Бруни, опытный художник, а не выскочка чёрт знает откуда, как г-н Васильчиков, или впоследствии ничтожный любитель князь Трубецкой, безобразивший кавказские кулы и кубки, приписывая на них ни к чему не пригодные цветы. 
Великая заслуга ныне царствующего Государя(150), что исполнил волю своего августейшего родителя учреждением Русского музея в Петербурге в бывшем здании Михайловского дворца(151). Он призвал к этому серьёзному делу человека, хоть и не художника, но всё-таки просвещённого нумизмата в лице своего дяди В. Кн. Георгия Михайловича(152), который составил Комиссию по устройству художественного хранилища, куда ввёл действительного члена Академии Михаила Петровича Боткина, знатока древностей и живописи вообще, владельца прекрасного собрания редкостей, которому он посвятил всю свою жизнь. 
Надо надеяться, что новый музей не подвергнется чиновничьей плесени, как императорский Эрмитаж, и будет расти на славу двух царствований, как прошлого, так и ныне благополучно текущего. 
Перед отъездом из С.-Петербурга, когда имел счастье быть у Государя, кроме разговора о церкви в Копенгагене, Его Величество спросил меня: «А что сталось с пенсионерами школы Цесаревича Николая, которые учились в Париже?». — «К сожалению. Ваше Величество, все они плохо окончили. Один умер от чахотки, это был дельный парень мебельщик-столяр. Другой, его товарищ, так дурно и дерзко вёл себя, что я и Антокольский порешили его отправить в Россию. (Это был Ермолаев-убийца.) Третий — прекрасный и талантливый резчик получал по 18-20 франков в день у прекрасного мастера Берделе, спился и тоже отправлен в Россию. А четвёртый, слесарь по жести, женился и почти погиб». — «Жаль», — сказал Государь. «Да, иначе и быть не может. Ваше Величество, ибо, извините, ежели осмеливаюсь высказать моё мнение о первоначальном обучении молодых людей в школе Наследника Цесаревича, там больше науки, чем ремесла. Что совершенно противно постановке дела. А потом, заведение очень богато и слишком роскошно обставлено. Совершенно забыто, что принимают туда детей простолюдинов, которые вдруг воспитываются как генеральские дети. А потому, почувствовав великую разницу, делаются сейчас же недовольными и агитаторами. Что же касается до заработка, то, будучи всему обучены слабо, мастерами быть не могут, ибо химия, прикладная физика, бухгалтерия и пр. пр. взяли у них всё время, отрывая от верстака, наковальни и топора. А когда Ваше Величество приезжали смотреть ученические работы, то это дело рук учителей-мастеров. Рисовать почти не учат и чертить тоже. Что же касается до жизни, я сравнивал со своим прошедшим. Когда я был кадетом в Морском корпусе, то помню, что мы сами себе чистили сапоги, ружьё, пуговицы и амуницию. У редкого из нас не было иголки с ниткой за погонами, чтоб зашить по шву, пришить пуговицу. А в плавании нас заставляли самих вязать койки и мести палубу. Но мы были дети столбовых дворян, и готовили нас по выходе быть офицерами. Тогда как дети крестьян и мещан опять возвращаются в свой скромный и даже бедный угол». 
Государь весьма внимательно выслушал меня, поблагодарил и сказал: «Вы сколько времени ещё пробудете в Петербурге?». — «Дня три-четыре». — «Ну, так я пришлю к вам Ермакова, скажите ему всё, что знаете, а я велю привести в исполнение и укажу полную перемену организации школы». 
На другой день, часов около двух, в скромный номер гостиницы Демута взошёл усталый и удручённый тайный советник Ермаков, директор департамента министерства финансов налоговых сборов. Его превосходительство даже не снял пальто, а опустился в кресло, повесив обе руки, как истинно расслабленный. Спустя минут пять, он начал: «Вы знаете цель моего визита к вам. Я сейчас от Государя, он приказал вас выслушать, ибо вы зарезали, уничтожили всю мою многолетнюю деятельность. Дивлюсь вам, господин профессор, что, пользуясь вашим положением, вы обходите стоящих при деле и, не говоря с ними о том, что хотите высказать Его Величеству, прямо злоупотребляете вашим положением». — «Вы окончили, ваше превосходительство?» — «Да, окончил и вас слушаю». — «Ну, так знайте, что перед вами стоит подлец, который, говоря об училище, где вы начальство, умолчал, что из него вышел, благодаря вашему надзору и воспитанию юношества, цареубийца Ермолаев!». 
Глаза у генерала почти выкатились, он вскочил, взял меня за руку и сказал: «Как, вы этого не сказали! Какое счастье!». — «Счастье для вас, но с моей стороны, как верноподанного, это подлость, в которой, ежели хотите, то можете меня обвинить, только едва ли это вам послужит на пользу. А укоризна ваша, сказанная, что зачем я не поговорил с вами до разговора с Государем, совсем неуместна. Ну, скажите, пожалуйста, откровенно, ведь вы бы меня выгнали от себя как человека, осмеливающегося давать вам советы, тогда как теперь слова мои имеют характер приказаний». 
Генерал был, видимо, побеждён, встал и говорит: «Прошу вас завтра принять директора училища и письменно выяснить всё то, что вы докладывали Его Величеству. Слова изменчивы, а тут нужна точность, ибо дело серьёзное». Его превосходительство подал мне руку, и мы расстались. 
А ежели кому угодно будет знать яснее личность г. Ермакова, то пусть он прочтёт роман Григоровича «Акробаты благотворительности» — он тут весь и есть. 
На другой день, в полдень, прибыл ко мне директор училища Цесаревича Николая г. Анопов. Оказался он человеком весьма умным и понятливым, как только вник в мою речь, то с живостью сказал: «Ах, как я обязан вам, что вы дали средство реорганизовать весь наш учебный строй. С самого начала моего поступления я всё ратовал, что ремесло у нас на заднем плане, а негожая наука поглощает его. Ведь председательствует нами сам император, которому щедро валят деньги для благоустройства училища, а потому у нас такая роскошь во всём, но дела настоящего нет». И тут с моих слов он записал всё, что я имел передать по высочайшей воле. 
Впоследствии, когда я интересовался этим делом, то узнал, что науку сократили, ремесло возвысили и что на те же деньги прибавили ещё 50 учеников. Но всё-таки училище не достигло своей цели, ибо молодёжь выходит балованная и без специальности, а с общим образованием, что непригодна хозяевам мастерских, желающим иметь хорошего работника. 
Зима 1884 года протекла у меня без всяких впечатлений. Было порядочно холодно. Я занят был большой картиной «Иллюминация Кремля» (в коронацию), которую весной и повёз в Петербург. Выставил я моё художество в Аничковом дворце в библиотеке, где свет ровный ей много помог, так что Государь и Царица были ею очень довольны, причём Его Величество сказал мне: «Вы мастер не иллюминаций. Напишите-ка мне Москву, вид на храм Христа Спасителя по эскизу, который я у вас видел». Но, к сожалению, я эту картину затаскал, и она до сих пор стоит у меня не оконченною. 
Петербург ликовал в празднествах по случаю свадьбы В. Кн. Сергея Александровича, невестой которого я вполне любовался(153). Свежесть и юность при правильном строении её лица делали её красивейшей женщиной, тогда как её будущий супруг был всегда высок и тощ. 
Сознаюсь откровенно, что, желая сделать добро ближнему, я иногда огорчал Его Величество представлением плохих художественных произведений. Так было с посредственными ширмами работы моего приятеля Р.Ф. Романа. Поглядев их, добрейший Государь с улыбкой сказал мне: «А эта работа нуждающегося художника?». — «Точно так. Государь. Художник беден, помогите». — «Ну, хорошо, беру. Только на этот год довольно будет». — И опять добродушно улыбнулся. 
Сколько раз я выговаривал себе, дураку, за подобные выходки, когда дело оканчивалось душевною добротою нашего царя и его пониманием добра. Конечно, я его эксплуатировал на гроши и не для себя, а для бедняков, но всё-таки внутренний голос мне всегда говорил, что я злоупотребляю царскою добротою. 
На этот год известный француз — художник-баталист Детайль по моему вызову прибыл в Россию и провёл всё лагерное время в Красном Селе. Государь сделал ему радушный приём. И этот человек, всякий раз, когда теперь встречает меня, всегда с восторгом вспоминает Россию и русских солдат и русского царя. Приехал до коронации в Россию художник, тоже француз, Беккер (эльзасец) и написал впоследствии превосходные две картины «Коронование царя и царицы в Успенском соборе». Оба эти произведения замечательны по портретам всех присутствующих и, конечно, составят историческую страницу в живописи этого торжества. 
Коллекция Базилевского 
При посещении Государя несколько раз он начинал со мной разговор о коллекции Базилевского: «Ну, что вы мне скажете нового, могу я рассчитывать её приобрести?». — «Дело вам было доложено статс-секретарём А.А. Половцовым, я ему сообщал всё, что знаю, и он, вероятно, вам докладывал о возможности приобретения, но цифра пока очень велика. Но я убеждён, что её можно очень убавить». — «Ну, так продолжайте действовать, а осенью Половцов поедет в Париж, так и дадите мне окончательный ответ». 
С этим приказанием я уехал сперва в Баден-Баден, а потом на виноградное лечение в городок-курорт Дюркгейм, где ел по 10 фунтов винограду в день и нажил себе такую оскомину, которую носил целый месяц. Жил там на частной квартире. При мне был человек-солдатик Орлов. Парень весьма смышлёный. Он же был и за повара. Раз как-то он заметил, что хозяйская дочка лет 11-12 ворует у него масло, сыр и вино. Поймав её на месте преступления, он закатил ей здоровую оплеуху. Девчонка разоралась. Выбежали родители и набросились на Орлова, он и им отвесил по оплеухе. На эту возню я пришёл в кухню. Утишил бурю и приступил к разъяснению инцидента. Когда отец узнал, что девка получила за воровство, забыл нанесённую ему обиду, строго взглянул на дочь и сказал ей: «Признайся». Та созналась, и он безмолвно вышел вон и вернулся обратно с двумя бутылками вина. Жена принесла стаканы, он их наполнил и поднёс первый Орлову. И все пили круговую, а девочку поставил во дворе на колени около свинарника и продержал больше часу. С этих пор мы сделались с хозяином великие друзья. Причём я ему сказал, что дивлюсь его справедливости и доброте душевной. Немец подарил мне на прощание мышеловку очень умную, а я ему рисунок «Ярмарка в Дюркгейме». Кстати, о ярмарке. Время было осеннее. Ярмарка маленького городка больше всего щеголяла кабаками, где распивали местное вино. Было два балагана и театрик кукол. А главный торг производился кадками, вёдрами, чанами всех размеров, кадушками, прессами и пр. пр. предметами виноделия. В аллее сада гулял народ и сидели торговки, торговавшие мягкими пирогами и вафлями, а между ними убогие нищие. На окраине поместился я со своим складным стульчиком и стал зачерчивать панораму ярмарки. Но вдруг вижу — проходит мимо зажиточная семья мужика. Бабы чисто одетые ведут детей. Девочка лет 5 подходит ко мне и, вероятно, приняв меня за нищего, кладёт мне на мой рабочий ящик два пфеннига и бежит к матери. Я ей делаю знак, чтобы она ко мне вернулась. Семья остановилась. Тогда я встаю, вынимаю из кармана 10 марок, золотую монетку и кладу ей в руку. Вся публика загалдела разом на разные голоса и начала рассыпаться в извинениях, что обидела меня. «Нисколько я не обижен, напротив, вижу, что вы прекрасно воспитываете своих детей и что они идут по Евангелию, то есть не знают, давая помощь правою рукою, что делает левая». Вечером возвратился домой — мой хозяин уже рассказывает об этой истории, как о важном событии, которое уже всем было известно на ярмарке, выхваляя мой поступок. А я, в знак воспоминания этого эпизода, велел обделать пфенниг в оправу и до конца жизни буду носить его на моих часах. 
Возвратясь в Париж, я к ужасу моему узнал, что в городе холера. Незваную гостью эту я всегда недолюбливал, потому что приходилось думать о гигиене и о всяком куске, что в рот кладёшь. Почти одновременно со мной прибыл в Париж и А.А. Половцов, имевший поручение от Государя приступить со мною к торгу коллекции Базилевского. Так как я с хозяином редкостей давно был в переговорах, то и посоветовал Александру Александровичу идти без меня и сбивать с 8 миллионов до 6, предупредив, что известный эксперт аукционных продаж уже находится в переговорах с Базилевским, который, покидая свою любовницу, обещал ей выплатить миллион, и что с 700 тысяч ловкий жид уже выманил у него под залог 12 блюд Лиможа, которые уже выбыли из его дома, о чём, впрочем, я ему сообщаю келейно. Половцов был у него, осмотрел снова всё чрезвычайно аккуратно, но и добился цифры 6 миллионов, сказав, что дальнейшие переговоры получат окончательный вид, когда он повидает Государя. 
Через две недели я получил короткую телеграмму: «Государь император возлагает на Вас покупку коллекции г. Базилевского». Дня через три от министра Двора — форменную бумагу: «Государь император возлагает на вас покупку коллекции редкостей г. Базилевского 6 миллионов франков одобрены». 
Иду к Базилевскому и говорю: «Вы сказали А.А. Половцеву, что за 6 миллионов коллекцию свою по каталогу продаёте. Я уполномочен её купить или не купить. Просимую цену я могу вам дать, но не даю, ибо знаю, что у вас есть условия с экспертом Монгеймом, которому вы даёте 500 тысяч за все его хлопоты по устройству аукциона, и что он гарантирует вам 5,5 миллиона, которые могут всё-таки не выручиться. И тогда вы подвергаетесь процессам и пр. пр. Ежели вы ему даёте 500 тысяч, то мне, который вам это дело устроил, почему не дадите?». — «Да разве вы их возьмёте?» — «Конечно, возьму и даже вам дозволю говорить, что вы дали мне эту взятку». Бродил он долго из угла в угол и, наконец, сказал мне: «Через неделю ровно буду у вас в доме в час пополудню». Мы расстались. 
В это время я избегал его видеть, но на четвёртый день приходит ко мне Монгейм и говорит, что я у него отбиваю полмиллионное дело и что, ежели я хочу, то мы можем взойти в сношение. Тут я вспылил и говорю ему: «Вы — торгаш, это ваше ремесло, а я русский дворянин и вором моего царя не был, да и не буду». С этим он и ушёл. А через неделю, ровно в 1 час, мы с Базилевским ударили по рукам, и коллекция была куплена(154).
Указатель имен к «Запискам моряка-художника» 
Адлерберг Александр Владимирович (1818-1882) — граф, министр императорского Двора и Уделов в 1872-1881 гг., покровитель Боголюбова. 
Адлерберг Владимир Фёдорович (1791-1884) — граф, министр императорского Двора и Уделов в 1852-1872 гг., покровитель Боголюбова. 
Александр Александрович (1845-1894) — Вел. Кн., Наследник, затем российский император Александр III в 1881-1894 гг. 
Александр Николаевич (1818-1881) — Вел. Кн., Наследник, затем российский император Александр II в 1855-1881 гг. 
Алексей Александрович (1852-1908) — Вел. Кн., сын Александра II, генерал-адмирал, главный начальник флота и морского ведомства с 1881 г. 
Анненков Павел Васильевич (1813-1887) — литератор, приятель Боголюбова. 
Антокольский Марк Матвеевич (1843-1902) — скульптор, подарил Боголюбову для СРМ скульптуру Петра I и другие произведения. 
Арендт Николай Фёдорович (1785-1859) — хирург, участник всех походов против Наполеона I, с 1829 г. лейб-медик Николая I, друг отца Боголюбова. 
Ахенбах Андреас (1815-1910) — немецкий живописец-пейзажист, с 1860 г. почётный вольный общник АХ, один из учителей Боголюбова. 
Ахенбах Освальд (1827-1905) — немецкий живописец, пейзажист и жанрист, с 1861 г. почётный вольный общник АХ, друг Боголюбова. 
Бабет Иван Кондратьевич (1823-1881) — историк и экономист, профессор Московского университета, воспитатель Наследников Николая Александровича и Александра Александровича, директор Лазаревского института восточных языков в 1864-1868 гг., с 1867 г. управляющий купеческим банком. 
Баженов Александр Иванович (1820-1897) — вице-адмирал с 1886 г., друг Боголюбова с времен учёбы в Морском корпусе. 
Баженов Роман Иванович (1824-18?) — вице-адмирал с 1885 г., друг Боголюбова с времён учёбы в Морском корпусе. 
Базилевский Александр Петрович (1829-1899) — владелец знаменитой коллекции западноевропейского прикладного искусства. 
Баранов Николай Михайлович (1836-1901) — капитан 1 ранга; участник Русско-турецкой войны 1877-1878 гг.; градоначальник С.-Петербурга в 1881-1882 гг., Нижегородский губернатор в 1890-е гг., знакомый Боголюбова, имел с ним переписку. 
Баранов Павел Миронович — генерал, начальник службы маяков в 1840-е гг. на Балтике. Барятинский Владимир Антонович — кн., генерал-майор свиты Александра III, егермейстер, приятель Боголюбова. 
Басин Пётр Васильевич (1793-1877) — исторический живописец и педагог. 
Беггров Александр Карлович (1841-1914) — живописец-маринист и морской баталист, ученик Боголюбова. 
Бейдеман Александр Егорович (1826-1869) — исторический и религиозный живописец, друг Боголюбова. 
Беллинсгаузен Фаддей Фаддеевич (1778-1852) — адмирал, мореплаватель, флотский начальник Боголюбова. 
Белоголовый Николай Андреевич (1834-1895) — врач, общественный деятель. 
Бенуа Альберт Николаевич (1852-1937) — живописец и акварелист. 
Бернар Клод (1813-1878) — французский физиолог, знакомый Боголюбова. 
Бернардский (Вернадский) Евстафий Ефимович (1819-1889) — гравёр. 
Бернштам Леопольд Адольфович (1859-1939) — скульптор-портретист; в 1893 г. исполнил портрет Боголюбова — бронзовый бюст (находится в СРМ). 
Бобринский Александр Алексеевич (1823-1903) — граф, гофмейстер Двора Александра III, член Государственного совета. 
Боганц Фёдор Фёдорович (Баганц Фридрих-Генрих) (1834-1873) — живописец-пейзажист, ученик Боголюбова. 
Боголюбов Николай Петрович (1821-1898) — моряк, писатель, брат А.П. Боголюбова. 
Боголюбов Пётр Гаврилович (17?-1830) — отец Боголюбова.
